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От автора

Название завершающего трилогию романа о лидерах Третьего рейха родилось раньше названий для первого и второго романов. Еще читая переписку Ивана Шувалова с членами Французской академии наук, я наткнулась на цитату из речи Цицерона: «Правосудие узнается таким способом, что каждый получает свое» (перевод с лат.).
Suum Cuique – «Каждому свое»!
Но еще раньше Платон в своем знаменитом трактате «Государство» ввел это базовое юридическое понятие как один из главных принципов справедливости. Любили платоновскую формулировку и в Новой истории – например, в Пруссии в XVII веке ее сделали девизом военной полиции. XX век привнес свое толкование: германские нацисты извратили это известное изречение, сделав его лозунгом рабского труда заключенных.
И вот, помня все это, я подумала, как же здорово, что история ткнула этих ментальных извращенцев в первоначальный платоновский смысл! И как было бы правильно с документальной честностью описать, как каждый из них платит по счетам Справедливости.
Третий роман, пожалуй, самый документальный из всей трилогии, – и с одного из документов я решила начать роман: «Скажем правду, сэр! Дрались мы с русскими и проиграли им. А вы… все вы сначала ставили им подножки, а когда они через них перешагнули, подставили наконец плечо. Вот и вся ваша роль в этой… истории». Граф Фольке Бернадотт, кому адресованы эти слова, любопытная и неоднозначная фигура в истории XX века, в сентябре 1945 года был вызван в Нюрнбергский международный трибунал в качестве свидетеля – он под эгидой Красного Креста занимался вывозом военнопленных; также ему провели очную ставку и перекрестный допрос с бывшим лидером Трудового фронта Робертом Леем, который и произнес эти слова, обращаясь к Бернадотту, причем заметил, что сейчас только повторяет их, и напомнил об их апрельской встрече на границе Швейцарии, под Обераммергау. Далее стороны произнесли еще по паре реплик, порядком разозлив британского и американского следователей и рассмешив нашего. И обменялись «любезностями»: Лей обозвал Бернадотта «декоративным гуманистом», а тот Лея – «циником и парадокционалистом».
Отмечу, что Роберт Лей, пожалуй, главный «герой» всей трилогии и в самом деле ходячий парадокс – персонаж, не дававший скучать никому от Гитлера и Геринга до Генри Форда и светских львиц Европы. Но слова Лея о наших союзниках мне лично очень понравились.
 
Документов периода с апреля 1945 года по конец осени 1946-го осталось много: основной массив составляют материалы самого Нюрнбергского международного трибунала, а наиболее интересная их часть – это стенограммы допросов и записки американского психолога Гилберта, работавшего с подследственными. Эти записки частично находятся в общем доступе, но имеют мало общего с подлинником, не прошедшим цензуру и перевод.
К сожалению, несколько таких псевдоподлинных, но далеких от реальных документов весны 1945 года, а также разные мемуары, не являющиеся первоисточниками (их можно квалифицировать как антиисточники) вынужденно использовал в своей работе замечательный писатель Юлиан Семенов. Например, он тщательно изучил мемуары Вальтера Шелленберга, которого немецкие историки-архивисты называют «враль номер 2» (номер 1 – это Шпеер), а в результате мы получили тот обаятельный образ теоретика-интеллектуала, который Шелленберг вдохновенно сочинил для себя в мемуарах. На деле же, жестокий и циничный, этот сукин сын сначала нудно подсиживал Канариса, позже донимал Гиммлера необходимостью физического устранения фюрера, постоянно сбегал в Европу якобы на переговоры и наконец окончательно засел в Дании, интригуя шведов и англичан секретом партийного золота, к которому допущен не был и т. д. и т. п.; к тому же в марте и апреле 45-го Шелленберга в Берлине не было.
Та же история и с некоторыми другими персонажами знаменитой экранизации романа Семенова – повторяю, к сожалению, они получились именно такими, какими описали себя сами. Но создатели фильма в этом не виноваты, они с максимальной отдачей использовали то, что смогли получить.
Меня много раз спрашивали, что мне видится наиболее далеким от исторической реальности в «Семнадцати мгновениях». Я повторю и теперь – общая атмосфера. В фильме время как будто открутили назад примерно на полгода, не меньше. Подлинная атмосфера в Берлине после провала февральского контрнаступления была совершенно иной – на грани истерики! Шелленберг, в халате, не выходил из спальни – все это охвостье Гитлера ночевало в личных бомбоубежищах; Мюллер, бросив семью в Мюнхене, засел в Бергхофе, занимаясь чисткой переправленных туда архивов, а в апреле 1945-го, если верить показаниям бывшего камердинера Гитлера Гейнца Линге вообще исчез и появился только 1 мая, видимо, надеясь присоединиться к группе Бормана… Гиммлер… С Гиммлером отдельная история, зимой 1945 года он начал энергично «болеть» и отлеживался по разным клиникам и поместьям, во всяком случае, той весной его в Берлине не было.
Тем не менее фильм «Семнадцать мгновений весны» художественно самодостаточен и критиковать его я не хочу.
 
Совсем небольшую часть общего массива материалов того периода составляют документы, так или иначе отражающие «подковерную» работу трех разведок (французы не в счет). Все следователи, проводившие допросы, а чаще всего они работали парами или тройками (советский-американский или британский-американский-советский) после каждого допроса подробно отчитывались перед своими спецслужбами, а те – перед лидерами своих стран.
Часто случалось и такое: Сталин, Трумэн или Иден (сменивший Черчилля на посту премьер-министра) напрямую запрашивали телефонный разговор с кем-то из своих следователей (чего спецслужбы очень не любили и даже опасались).
Причем советская сторона отнюдь не была главным объектом шпионажа со стороны союзников. Больше других и нашу, и британскую разведки интересовали американцы, которые даже во время работы Трибунала активно продолжали грязные действия по отмыванию преступников и вербовке нужных им лиц, невзирая на их преступления.
Таким нужным и полезным объектом для американской стороны оказался Роберт Лей, и одна из сюжетных линий романа посвящена американскому плану «Фариа» – тайному вывозу этого нацистского преступника номер 4 и переправке его за океан. (В этих планах важную роль сыграл Генри Форд.)
И только благодаря энергичному шпионажу британцев и их угрозам предать план «Фариа» огласке, хоть и задним числом, информация частично зацепилась в архиве. И таким образом на свет выплыла еще одна версия исчезновения так называемого партийного золота – миллиардных средств, которые Гитлер видел залогом возрождения и создания четвертого рейха на случай поражения.
Цельной картины судьбы золотого запаса рейха до сих пор нет. Я собрала всю обнаруженную мною в архивах информацию начиная с 1938 года. Вот, например, запись из блокнота Бормана:
«Пункт 4. О закладке АК 6—13. Срочно. На доклад 14.03.38». Что такое АК, ясно из протоколов допросов Кальтенбруннера, отвечавшего за работы в так называемой Альпийской крепости в 1945 году – месте, куда Гитлер мог бы скрыться в случае потери Берлина. АК – альпийские шахты, в которые НСДАП несколько лет закладывала на хранение свой золотой стратегический запас. Причем этот процесс отнюдь не был тайной от высшего руководства рейха: например, бывший министр экономики Вальтер Функ, отбывая наказание в Шпандау, писал, пусть и несколько образно: «Наше золото возвращалось в горные породы».
Американцы считали, что таких шахт в Альпах было восемь. Агенты Даллеса под руководством полковника Гаррисона доносили, что последнюю инспекцию этих хранилищ Борман провел 18–19 марта 1945 года. А позже, в апреле, Гаррисон едва не поймал в Альпах Роберта Лея, который прилетел в район шахт АК 9, АК 3 и АК 8 со своим бывшим заместителем по Трудовому фронту Рудольфом Шмеером. После этого Шмеер на много лет исчез. А в 1963 году американский атташе передал вдове Лея два письма от Шмеера. Подлинный текст одного из тех писем привожу выборочно, это расшифровка сделанной мною в архиве стенограммы:
«Мы с шефом чудом сели на узкой полосе между горами. <…> Шеф оставил мне карты и улетел в Бергхоф, чтобы оттуда запустить операцию: в № 8 за десять часов предстояло перевести всех работавших под землей заключенных для ликвидации. В 18 я должен быть возле № 8, но вместо сигнала о ликвидации сообщить охранной команде, что после первого же их выстрела в шахту будет пущен газ. “Охранники набраны из бывших уголовников? Тогда, скорее всего, они струсят и полезут наверх”, – предположил я. “На это я и рассчитываю, – кивнул шеф, – как только они вылезут, то автоматически станут нарушителями приказа, и им ничего не останется, как только разбежаться. <…> Если что-то пойдет не так, например, обнаружат, что газ – это блеф, не рискуй. < …> Проверь подъемник, он не должен остаться обесточен. Если мы проиграли, значит, Бог передумал и отнял у нас шанс. Теперь он дает его нашим врагам”».
Могу предположить, что именно так и произошло. Кто-то из заключенных рабочих сумел выбраться, поскольку Лей «оставил им шанс» – необесточенный подъемник, вышел к американцам и передал информацию, с помощью которой тем удалось без лишнего шума отыскать три из тринадцати альпийских хранилищ. Лет сорок назад в США об этом писали – хвастались, что раскрыли секрет альпийского золота нацистов. С тех пор молчат. Судя по всему, остальные шахты обнаружить не удалось. Или же найденное золото составило столь значительную сумму, что перешло в ранг государственной тайны. Но тут – только версии.
 
Работа над третьим романом поначалу представлялась мне более простой организационно – документы Трибунала были профессионально подобраны, к текстам, написанным от руки, зачастую прилагались машинописные копии; и более легкой психологически – трепещите, гады, расплата близка!
К сожалению, эта обманчивая «простота и легкость» сыграли со мной злую шутку. Только закончив роман, я поняла, что завершить трилогию поторопилась.
Несколько по-настоящему потрясших меня документов не вписывались в уже сложившиеся сюжетные линии. Значит, нужно было перестраивать структуру этого заключительного романа трилогии или дополнить его экскурсами в прошлое или будущее. В результате я просто осознала, что обязана рассказать подлинную историю гибели семьи Геббельсов, и про послевоенную жизнь семьи Рудольфа Гесса, и о рождении у Маргариты третьего ребенка (представьте себе, этот «парадокционалист» Лей и в тюрьме никому скучать не давал). Наконец, чего стоила история с попыткой похищения Гесса из тюрьмы Шпандау, предпринятая самодовольным бахвалом Скорцени. Или личность и судьба генерала Вальтера Венка, последней надежды Гитлера, – а ведь в чем именно заключалась эта кажущаяся бредовой надежда, так и остается за рамками официальной истории! И еще многое и многое…
Я поняла, что будет четвертый роман. В сущности, он уже есть – только сесть и записать. 1948 год. Образование двух Германий, иными словами, раскол немецкой нации – самый страшный сон Гитлера! Формирование бундесвера – раздача высших военных постов рейхсверовским недобиткам; денацификация, план Маршала…
В предисловии ко второму роману я рассказала, что мне удалось сделать записи, застенографировать несколько самых интересных документов, так что снова ничего не придется додумывать, а поступки и мысли героев описаны ими самими. Диалоги же, как и в романах трилогии, будут основаны на письмах.
Например, в романе есть эпизод: 20 апреля 1945 года, в день рождения Гитлера, когда Гиммлер уже исчез из Берлина, Геринг носился с планами «тактической капитуляции, Риббентроп умолял фюрера срочно улететь в Альпы, а Гитлер постоянно срывался на крик, подозревая в измене каждого второго, Лей явился в зал рейхсканцелярии, где все они собрались поздравить фюрера, с автоматом в руке; Гитлер почти выхватил у него автомат и воскликнул: «Теперь, надеюсь, ни у кого не остается сомнения относительно того, что я хотел получить в подарок сегодня?!»
Эту сцену в красках описал Герман Геринг после самоубийства Лея в Нюрнберге, совершенного им до начала судебных заседаний. Из этого письма в открытом доступе имеется небольшой отрывок, в котором Геринг пишет: «Слава богу, этот бы нас только осрамил… Думаю, перед судом он устроил бы очередной спектакль… и т. д.». На самом деле письмо длинное, помимо описанной выше сцены с автоматом Геринг разразился бурей негодования относительно поведения в Нюрнбергской тюрьме многих своих бывших соратников, а в конце сделал приписку, обращаясь к Лею: «…и можешь не сомневаться, старина, и меня в их грязной петле они не увидят».
И последнее. Говоря о четвертом романе, хочу подчеркнуть, что он будет отличаться от первых трех концептуально: они были о преступлении, новый будет – о наказании, которое понесут даже те, кто лично преступлений вроде и не совершал. Справедливо ли это?! Отвечу: универсальной справедливости не существует.

Каждому свое
Suum Cuique

Если верховная власть прибегает к методам, ведущим к гибели народа, то каждый, кто сознает свою принадлежность к нему, не только вправе, но и обязан выступить против этой власти.
Гитлер. Моя борьба

Часть I

– Скажем правду, сэр! Дрались мы с русскими и проиграли им. Им наше уважение и ненависть. А вы… все вы… сначала ставили им подножки, а когда они через них перешагнули, подставили наконец плечо. Вот и вся ваша роль в этой… истории.
– Если судить по вашему тону, роль не героическая! Но мы… я говорю только за Швецию, в герои и не стремимся. Мы слишком ценим жизнь – простую, обыденную, без лихорадки революций и войн – человеческую жизнь. Поэтому я и лечу в Берлин, еще надеясь спасти узников Бухенвальда, Дахау, Маутхаузена…
– Вы летите на переговоры с Гиммлером, которого интересуют только переговоры о капитуляции Эйзенхауэру. А ехать вам нужно со мной, к Кальтенбруннеру, который отдал приказ уничтожать в Маутхаузене по тысяче человек в день. Но не на переговоры! Вам следовало бы застрелить Кальтенбруннера, пока он здесь, в Альпах. Тогда начнет остывать хотя бы печь Дахау.
– Как вице-президент Красного Креста, я не ношу оружия.
– Возьмите мой браунинг.
– А сами-то вы не сделаете так, чтобы… остывала печь?
– А сам я скоро развеюсь таким же пеплом над этими горами.
– Вы циник и парадокционалист, доктор Лей. Прощайте.
– А вы декоративный гуманист, граф Бернадотт. Прощайте.
Они пожали друг другу руки. Это дружелюбное расставание произошло у швейцарской границы, под Обераммергау, где размещались сейчас ракетчики генерала Дорнбергера – фон Браун и К° – в районе «Альпийской крепости».
Миротворец Бернадотт еще 2 апреля получил от Гиммлера согласие на капитуляцию на Западном фронте, с тем чтобы англо-американцы попытались обогнать русских и первыми добежали до Берлина. Сегодня восемнадцатое, и пора бы уж было переходить от слов к делу и начинать эту самую капитуляцию.
А Лей ехал к ракетчикам. По иронии судьбы тогда же, 2 апреля 1945 года, накануне взятия американцами городка Нордхаузен, где инженер фон Браун со своими сотрудниками два последних месяца занимался ракетой А-9/А-10. Последняя надежда гибнущего рейха – первая межконтинентальная пилотируемая «Америка-ракета» – колосс 29 метров длиною, с дальностью полета 5000 километров и грузом взрывчатки в 1000 кг! Этой ракетой Гитлер страстно желал «прихлопнуть» Рузвельта в Белом доме, а теперь, после его смерти (12 апреля), терроризировать ею непуганых американцев.
Так они и разъехались: председатель шведского Красного Креста и племянник короля граф Фольке Бернадотт отправился влиять на Гиммлера, а заодно, при случае, и на Геринга, который тоже был где-то здесь, на юге, чтобы «включить» американцам зеленый свет на Берлин, а глава организационного отдела НСДАП и вождь Трудового фронта Роберт Лей – лично выяснять, где эта чертова ракета, которой можно было бы от души шарахнуть по Капитолийскому холму.
«Америка-ракета» А-9/А-10 была единственным подарком, который Гитлер хотел бы получить на свое пятидесятишестилетие – 20 апреля.
Только к ночи Лей добрался до высокогорного курорта Хинделанг, где укрывались пятьсот специалистов-ракетчиков. Генерал Дорнбергер и доктор Браун провели его в брезентовый ангар, где лежала эта «Америка-ракета», черная, со свастиками в белом круге.
– Проблема последней ступени технически полностью решена, – заверил Лея Вернер фон Браун.
Отлично! Осталось только упаковать ее красиво, как конфетку, и преподнести в подарок фюреру!
– Мне здесь больше нечего делать, – сказал напряженный Дорнбергер. – Сами видите.
Да. Запустить «подарок от фюрера» было уже неоткуда.
– Возьмите меня с собой, в Берлин, – попросил генерал.
– А что с этими делать? – Лей кивнул на изящное здание отеля «Оберйох», где загоревшие на весеннем солнышке ракетчики – последняя надежда рейха – проводили время со шнапсом и девочками.
– У меня не было приказа…
«Подарить американцам или отправить на тот свет всех скопом?» – размышлял Лей.
– Зачем же вы тащили сюда эту дуру, если нет стартовой площадки? – спросил он Дорнбергера.
– У меня был приказ.
«А ну вас всех к чертовой матери!» – решил Лей.
На аэродроме «Альпийской крепости» у него был Физелер «Шторх», которым он пользовался с января, когда в полетах между Берлином и Бергхофом приходилось постоянно ускользать от американских и английских истребителей.
– Вы сами поведете? – спросил генерал Дорнбергер Лея, постоянно глотавшего коньяк.
– Если боитесь, можете лететь с ним, – кивнул тот в сторону ФВ «Кондор», на котором собирался вылететь в Берлин глава СД рейха и командующий «Альпийской крепостью» Эрнст Кальтенбруннер.
Дорнбергер отказался.
– Тогда садитесь, и поскорей. У меня тоже нет желания встречаться с этим господином.
По полосе бежал к ним адъютант Кальтенбруннера. Он доложил – только что пришло сообщение: сегодня ночью русские танки вышли к Шпрее и движутся на Берлин с юга. Лей поблагодарил.
 
– Наши доблестные военные летают под прикрытием из двух-трех десятков истребителей и половину теряют по дороге, и это когда каждый летчик на счету, – пояснил он уже в воздухе Дорнбергеру. – А на маленький связной самолетик никто не обращает внимания.
– Но только пока не разнюхали, что в нем доктор Лей, – хмыкнул генерал.
– Ну это-то конечно, – согласился Роберт. – Садиться будем прямо на Восточное шоссе. Так что на всякий случай держитесь крепче.
 
Берлин горел. Копоть лепилась к стеклам машины. Слышалась канонада, и она как будто все усиливалась. Вся территория вокруг «Кайзергофа» была оцеплена: здание могло в любой момент рассыпаться, как карточный домик. Министерство иностранных дел тоже грозило развалиться, зато у Министерства пропаганды стерло только фасад. Объехав его, Лей, через Вильгельмплац, добрался наконец до рейхсканцелярии.
Во многих помещениях работало радио. Накануне дня рождения фюрера Геббельс произносил свою традиционную речь. Лей поймал себя на том, что остановился и слушает вместе со стенографистками:
«…В тот момент войны, когда вся мощь сил ненависти и разрушения, наверное, в последний раз обрушилась на наши фронты с востока, запада, юга и юго-востока, чтобы прорвать их и нанести рейху смертельный удар, я обращаюсь к народу в канун 20 апреля от имени фюрера, как делал всегда начиная с 1933 года. Так было и в счастливые, и в несчастные для нас времена; но никогда еще ситуация не была такой острой, и никогда еще немецкий народ не сталкивался с такими опасностями, когда ему приходится напрягаться в последних сверхчеловеческих усилиях, чтобы защитить и спасти свое имущество и саму жизнь… Сегодня нет нужды произносить ко дню рождения фюрера обычные слова поздравлений и пожеланий счастья. Сегодня нужно сказать более важные вещи от лица тех, кто имеет особые заслуги перед фюрером и перед народом. Я нахожусь рядом с фюрером более двадцати лет, со времени зарождения его движения и принятия власти, и я отдал ему свои лучшие силы. Я делил с ним радости и горести всех незабываемых военных лет начиная с 1939 года и до сегодняшнего дня, когда судьба подвергает последним, самым суровым испытаниям его самого и его народ, чтобы потом – я в этом уверен! – увенчать его лаврами победителя! Могу сказать, что наше трудное и великое время нашло в фюрере своего единственного и достойного представителя. Только ему мы должны быть благодарны за то, что Германия еще жива, а с ней жива и вся западная цивилизация и культура, подвергающаяся сейчас страшной опасности… Наши враги утверждают, что солдаты фюрера прошли по всем странам Европы как завоеватели; на это мы можем сказать: везде, где бы они ни появлялись, они несли с собой счастье и благополучие, порядок, спокойствие, общественную гармонию, изобилие, работу и достойную жизнь… Враги говорят, что их войска приходят в эти страны как освободители; но везде, где они оказываются, воцаряются бедность и страдания, разорение, хаос и разруха, безработица, голод и болезни, и провозглашенная свобода оборачивается жалким прозябанием, подобным жизни отсталых племен в глубинах Африки, где не знают, что такое жизнь, достойная человека. Мы должны рассеять этот туман лжи, которым евреи, большевики и плутократы прикрывают разрушение мира, и противопоставить ему ясную программу строительства счастливой жизни для народов Европы. Только один человек со своей крепкой и несгибаемой волей способен противостоять этой противоестественной коалиции врагов, являющихся лакеями мировых заговорщиков. Теперь Европа стоит перед выбором; она может оказаться на стороне сил анархии и разрушения и навлечь на себя бесчисленные бедствия. Времени больше нет; европейцы должны решить свою судьбу. Дело идет о жизни и смерти!..»
Еще разгоряченный поездками по полуразрушенному, задыхающемуся от гари и дыма городу, Лей невольно поставил себя на место гонимого в центр страны немецкого беженца, ступающего по «тактически» выжженной немецкой земле, и поморщился при вдохновенном перечислении благ, что «несли с собой солдаты фюрера»… Пусть немецкий беженец не видел беженца ни французского, ни русского, но этого ему и не нужно – довольно того «спокойствия, порядка и изобилия», что он видит сейчас рядом с собой. Нет, Геббельс явно заболтался..
Лей очнулся от прямого взгляда секретарши Гитлера Гертруды Юнге. «Фюрер вас ждет… Фюрер ждет вас», – настойчиво повторяла она.
Ни в приемной, ни в конференц-зале Гитлера не оказалось, и Лей прошел в спальню. Но там только Блонди (внучка Берты) кормила своих пятерых щенков, которые родились у нее в марте. Гитлер распорядился переселить их всех к себе, поскольку собачки хорошо на него действовали.
Сам фюрер был в спальне Евы; сидел в кресле и смотрел перед собой. Ева ходила вдоль бетонной стены, завешенной оконными шторами, и что-то говорила. На Лея она бросила такой умоляющий взгляд, как будто ждала, что он прямо сейчас, с порога, что-то подтвердит или опровергнет. Гитлер молча поднял на него глаза. Лицо было серым. Сильной судорогой сводило щеку, и он резко прижал к ней ладонь, точно дал себе пощечину.
– Ева, выйди. Нам нужно поговорить, – произнес он.
Ева вышла, почти выбежала.
– Ракета есть, я ее видел, – сказал вместо приветствия Лей.
Гитлер весь напрягся:
– И мы можем… о ней объявить?
– Можем, но…
– Какое «но»?! Какое «но»! – Гитлер вскочил и прошелся. – Довольно одного запуска! Для подтверждения! У американцев будет повод. Меня месяц убеждали! Почти убедили! Какое «но»?!
– Ракета лежит под брезентом, рядом с лыжным складом…
– Постойте… постойте, – фюрер отмахнулся. – Я понимаю – там она бесполезна. Но она есть! Я отдал приказ: собрать все резервы и контратаковать на юге. Мы остановим танки и отбросим от Берлина русских. Я приказал Штайнеру собрать все резервы здесь. У нас есть еще армия на Эльбе! Если не хватит сил, к нам пробьется Венк. Что вы… молчите?
Лей мог бы ответить, что гиммлеровский выдвиженец Штайнер трус и бездарность, что у смелого и талантливого танкового генерала Венка нет ни одного танка и что вообще вся логика здесь порочна: если ценою неимоверных потерь и удастся произвести один запуск на Вашингтон, то это, скорее всего, только обозлит американцев…
– Я молчу, потому что мне нечего возразить, – ответил он.
Гитлер отвел глаза.
– Ничего… ничего, мы еще поборемся. Еще не все потеряно, – пробормотал он. – Вы ведь не станете паниковать, как Геринг или Риббентроп. Самое противное сейчас – это трусливые мужские лица. Наши женщины намного мужественней. Ничего.
Он снова прямо посмотрел в усталое, перепачканное копотью лицо Лея, все же ожидая от него каких-то слов. Но тот только кивнул.
Ева ждала за дверью. Она уже взяла себя в руки и спокойно, по-хозяйски, спросила Лея, не хочет ли он принять ванну. Роберт наклонился и поцеловал ей руку.
– Спасибо, Эви. (Он назвал ее «Эви», как называл только Рудольф Гесс.) Я бы умылся и прилег где-нибудь на пару часов, а то уже ноги не держат.
– Тогда я вас провожу вниз, – улыбнулась она. – Там по-настоящему тихо.
Сам бункер, где они сейчас находились, располагался под рейхсканцелярией. Из вестибюля в него вели тридцать семь ступеней. В нем было два «этажа». Первый – на уровне двадцать пятой ступени; толщина железобетонного покрытия была здесь в три метра, но уже кое-где от бомбежек поползли глубокие трещины. Зато на втором, нижнем «этаже» было тихо и надежно, как в могиле. Здесь Лей и проспал мертвым сном остаток дня и всю ночь на 20 апреля, а утром его разбудил Геринг, прибывший в Берлин на день рождения фюрера.
Позиция Геринга заключалась сейчас в следующем; он уже изложил ее на последнем, секретном совещании сотрудникам своего аппарата: «У Германии остался лишь один шанс. Следует заключить перемирие с Западом, повернуть весь Западный фронт и выкинуть русских с территории рейха. Для этого мы еще достаточно сильны. Когда между Востоком и Западом вызреет конфликт, мы поможем Западу. Я не преувеличиваю, если говорю, что являюсь единственным, с кем союзники будут вести переговоры. С фюрером за стол переговоров не сядет ни один человек. Риббентроп с его военной политикой и Гиммлер с его концлагерями вообще неприемлемы. Я остался один».
Лей все эти соображения «верного Германа» узнал, когда они еще только зрели, то есть в феврале. Тогда же Геринг поделился с ним и такой мыслью:
– На меня, конечно, большой зуб у англичан, за бомбежки, – сказал он, – и это самое слабое звено в расчетах. А что они могут вменить тебе? Да ничего, в сущности! Французы и американцы – тоже. Русские? Если бы состоялся какой-то там суд, так нашлись бы сотни русских свидетелей, которые заявили бы, что им у нас жилось сытнее, чем дома. А… прочие дела – это Заукель и Шпеер. Понимаешь? Хоть это и забавно, но ты у нас выходишь самым чистеньким.
– Но преемником и верховным вождем, конечно, будет Геринг? – уточнил Лей. – То есть я от имени немецкого народа обращаюсь с просьбой к англо-американцам спасти Германию от нашествия большевистских орд, договариваюсь о сепаратном мире, после чего в силу вступает декрет фюрера от 29 июня 1941 года о преемнике, в твоем лице?
– Я думаю только о благе Германии, – ответил Геринг. – И потом… структура власти, скорее всего, поменяется: речь, возможно, пойдет о триумвирате.
– А третий – кто? – искренне заинтересовался Роберт. – Уж не Гесс ли?
– Гесс для англичан самая удобная фигура…
– Такой бред можно нести только или по пьянке, или от крайней степени трусости, – перебил его Лей. – Подобное могло обсуждаться в сорок четвертом году. А сейчас – мы проиграли. Ты же летчик! Ты солдат. Гражданские, уходя, станут хлопать дверями, как советует Геббельс, но мы же солдаты, Герман! Мы должны уйти в бою.
– Я всегда знал, что ты позер и психопат! – закричал Геринг. – Но дураком я тебя никогда не считал! Всё! Иди к дьяволу! Мне больше не о чем с тобой говорить!
 
Сегодня утром, 20 апреля, когда русские армии грозили взять Берлин в кольцо, Геринг как ни в чем не бывало завел ту же пластинку:
– Есть такой военный термин – «тактическая капитуляция», – внушал он отдохнувшему Лею. – Монтгомери не пойдет на сепаратный мир, а «тактическая капитуляция» – другое дело. Я это точно знаю. Но его и Эйзенхауэра тоже нужно понять. Плебсу иногда приходится объяснять. Сейчас для американцев и англичан русские – герои. Нужно это перевернуть. Русские снова должны сделаться большевиками! Нужно прямое обращение немецкого народа к братским народам с просьбой спасти его от большевиков. От тебя большего не требуется! А после можешь красиво погибнуть в бою. Я лично тебе мешать не стану. Я сам, может быть, поступлю так же. Но мы должны спасти немецкий народ.
– Ты уже говорил об этом с фюрером? – равнодушно поинтересовался Лей.
Геринг усмехнулся, что значило: ну-ну, давай порезвись!
– В деле спасения немецкого народа мы с тобой отыгранные пешки, Герман, – продолжал Лей. – Все, что мы можем – это предать фюрера и какое-то время посуетиться или погибнуть вместе с ним, чтобы хоть перед детьми не так стыдно было. Я для себя выбрал второе.
Геринг возмущенно указал на потолок:
– Здесь все чисто! Чего ты стараешься?! – Он махнул рукой. – Ладно. Позже поговорим.
 
Этим утром Гитлер отдал приказ генералу Венку развернуть 12-ю армию на восток и ударить по русским; но тут же передумал и хотел отдать другой приказ: и Венку, и командующему 9-й армией Буссе (которого Венк должен был выручать после некомпетентного командования Гиммлера) срочно начать движение на Берлин.
Присутствующий при этом Риббентроп ничего не понял в тактических расчетах, зато хорошо осознал: фюрер сам начал паниковать. Кейтель, похоже, тоже утратил способность здраво мыслить и со всем соглашался.
– Нужно уговорить фюрера немедленно, со всем штабом, вылететь в Бергхоф, – говорил Риббентроп угрюмому Геббельсу, своему извечному врагу. – Фрейлейн Браун и ваша жена могли бы на него повлиять…
– Вот с ними и говорите, – прервал его Геббельс. – А я, как уполномоченный по обороне Берлина, сегодня приказал строить на улицах баррикады, завтра отдам приказ – взорвать целую улицу, если на ней появится хотя бы один белый флаг… – Он обернулся, потому что Риббентроп округлил глаза на что-то за его спиной.
В зал рейхсканцелярии, где они собрались, чтобы поздравить фюрера с днем рождения, вошел Лей… с автоматом в руке. Вид у него был решительный. Гитлер, говоривший в это время со Шпеером и Гиммлером, сделал ему приветственный знак правой рукой, которая у него после покушения сорок четвертого года временами сильно тряслась, а затем протянул ее: не то для рукопожатия, не то – чтобы принять подарок. Несколько секунд оба стояли, одновременно держась за автомат.
– Спасибо, – кивнул Гитлер, наконец крепко ухватившись за ствол. – Теперь, надеюсь, ни у кого не останется сомнений относительно того, что я хотел получить в подарок сегодня.
«С ума все посходили», – было написано на бледном лице Риббентропа.
«Меня сейчас стошнит», – читалось на лице Геринга.
«А ведь этот “подарок” должен был сделать я», – досадовал Геббельс.
Сегодня поздравить фюрера с пятидесятишестилетием собралось почти все руководство, и все ясно сознавали, что это – в последний раз.
…Сознавал ли это сам Гитлер? У него настроение менялось теперь каждые полчаса. После покушения двадцатого июля прошлого года что-то в нем ослабло, расшаталось… Точно взрывная волна вышибла какую-то внутреннюю опору, и фюрера временами качало и швыряло в прямом и переносном смысле.
Нацию уверили, что фюрер отделался легко. Это была ложь. Операция по физическому устранению Гитлера под названием «Валькирия» была задумана так, чтобы убить Адольфа, и тот факт, что главный исполнитель полковник Штауффенберг не сумел положить в портфель второй пакет со взрывчаткой, мог означать лишь одно: Гитлер будет убит наполовину.
Когда Борман из своего кабинета прибежал к дымящемуся домику для совещаний в ставке «Вольфшансе», ему навстречу вывели нечто бесформенное и окровавленное: у Гитлера не пострадало, пожалуй, только лицо. Ноги были сильно обожжены, перебитая в локте рука висела; грудь и живот представляли собой сплошной ушиб. Он оглох, почти ослеп на один глаз. И все же это было почти чудо, потому что, если бы не дубовая опора от стола и не открытые окна совещательной комнаты, взрывная волна пошла бы точней.
Ожоги зажили; после операции частично восстановился слух, однако внутреннее разрушение продолжалось. Особенно изводили его головные боли и сильно ослабевшее зрение, что мешало сосредоточиться. В конце 44-го года Гитлер почти месяц не мог выбраться из глубокой депрессии и, казалось, ко всему потерял интерес. Чувствовал он себя настолько плохо, что не только секретаршам, но также Шпееру и Лею спокойно признавался, что иногда думает о смерти как об избавлении от физических мук.
Принимая сегодня поздравления от соратников, он то и дело терял душевное равновесие: то уверял, что положение выправляется, то вдруг совершенно сникал, и непонятно было, слышит ли он, что ему говорят. Поздравляющие не задерживались – их сменяли всё новые лица. Русская канонада на окраинах напоминала о том, что выбраться из Берлина скоро станет невозможно.
Из ближайших первым откланялся Генрих Гиммлер, похоже – окончательно. Это поняли все, кто около шести вечера спустился с фюрером в бункер. Гитлер в эти минуты был бодр и энергично на прощанье потряс рейхсфюреру руку: о настоящем прощании он сейчас не думал. В свое министерство отбыл унылый Риббентроп. Геринг спокойно и холодно простился с присутствующими: он не скрывал того, что покидает Берлин. Никто не видел его прощального рукопожатия с фюрером; вышел Геринг с остановившимся взглядом и твердой походкой, ни на кого не глядя, поднялся наверх. Перед отлетом Геринг еще раз разыскал Лея, который на Принцальбрехтштрассе, 8 вместе с шефом гестапо Мюллером занимался эвакуацией каких-то архивов, и сказал ему, что ждет его «на юге», в своей штаб-квартире, вместе с Ламмерсом, Боулером и «остальными».
– Прощай, Герман, – ответил на это Лей.
– Подумай, – бросил Геринг и отвернулся.
Они даже не пожали друг другу руки, хотя оба не были уверены, что еще встретятся.
Геббельс же, напротив, не только не собирался никуда выезжать, а, напротив, планировал как можно скорей перевезти в бункер свою семью. Все попытки Магды уговорить его увезти хотя бы детей оставались пока безрезультатны.
…Вечером Гитлер по просьбе рейхсюгендфюрера Аксмана вышел во двор рейхсканцелярии к отряду четырнадцати-пятнадцатилетних фольксштурмистов, которые хотели его поздравить. Он похлопал их по щекам, некоторым повесил ордена. Кинокамера бесстрастно запечатлела взволнованные лица детей, еще рвавшихся умереть за фюрера.
 
Двадцать первого Гитлер отдал приказ о контрударе. В это время русская артиллерия уже била по правительственному кварталу, ровняя его с землей.
Штайнер, на которого весь день лихорадочно уповал фюрер, к вечеру даже не сумел сдвинуться с места.
Двадцать второго утром состоялось совещание оперативного штаба. Из гражданских присутствовали Борман, Шпеер и Лей. Перед началом Гитлер по телефону пытался выяснить, почему не выполнен приказ о контрнаступлении. Он кричал и ругался так, что собравшимся было слышно каждое слово. Во взвинченном состоянии он и пришел в зал, где его ждали. Кейтель от имени штаба начал излагать позицию военных: контрудар Штайнера невозможен; Берлин не продержится более недели, войскам следует отступить… Тут Кейтель смолк: он увидел, что Гитлер сидит, вцепившись руками в подлокотники, в глазах появилось бешеное выражение. Заговорил Йодль:
– Мой фюрер, если решение об оставлении Берлина и отводе войск будет принято, то вам нужно покинуть город, не теряя ни минуты. Баварский лес пока в наших руках, однако если магистраль будет перерезана, то эвакуация по земле сделается невозможной и…
Гитлер вскочил. То, что звучало в зале ближайшие полтора часа, не смогла бы сохранить для истории ни одна самая опытная стенографистка. Речь фюрера порою становилась бессвязной, слов нельзя было различить, он топал ногами, рвал карты, валил стулья, пустующие из-за отсутствия некоторых уже не сумевших добраться до бункера генералов. Впервые, во всеуслышание, «отец нации» проклял свой народ, и это особенно тяжело подействовало на присутствующих:
– Подлый, трусливый, ни на что негодный сброд! Достойный быть раздавленным и оплеванным! Пусть подыхает под развалинами, если не сумел возвыситься до моих великих замыслов, моих идей! Ублюдки! Ничтожества! Предатели! Все предатели!.. Все, все, все…
Внезапно что-то громко звякнуло и задребезжало. Это Роберт Лей, локтем, столкнул со стола хрустальную пепельницу, из тех, которые перед ним обычно ставили на совещаниях, и она долго катилась по бетонному полу, пока не наткнулась на чей-то сапог. Все перевели дыхание, но продолжали сидеть, потупившись, с окаменелыми лицами. Гитлер тоже вздохнул, сел и провел рукой по лицу.
– О моем отъезде из Берлина не может быть и речи. И об отводе войск – тоже, – произнес он неожиданно спокойно, даже как будто насмешливо. – Я останусь и сдохну здесь, если ничего другого вы мне не можете предложить. Но… у нас еще есть Венк. Он не трус, он сумеет пробиться. После перерыва я объявлю приказ.
Гитлер встал и вышел. За ним тут же последовал Борман. Через минуту он вернулся и пригласил к фюреру Кейтеля.
Геббельс во время совещания сидел в телетайпной и принимал панические донесения со всех округов обстреливаемого города:
«…Что делать? Нет воды… Кончились снаряды…»
«…У меня тридцать стариков. В приюте нет воды. Они хотят лечь под русские танки…»
«…Округ Целендорф… Вижу какие-то танки… Они разворачиваются…»
«…Где взять воды? Всё бомбоубежище сутки без воды. Здесь дети. Пришлите воды…»
Приказ Гитлера от 22 апреля 1945 года
Запомните:
Каждый, кто пропагандирует или даже просто одобряет распоряжения, ослабляющие нашу стойкость, является предателем! Он немедленно подлежит расстрелу или повешению! Это действительно также и в том случае, если речь идет о распоряжениях, якобы исходящих от гауляйтера, министра д-ра Геббельса или даже от имени фюрера.
Адольф Гитлер
Фюрер вышел к своему штабу через полчаса. Лицо было серым, точно его осыпала цементная пыль. Он даже не поднял ни на кого глаз. Он сказал, что остается в Берлине, что Берлин будет драться до конца. Что он сам готов умереть с оружием в руках и еще что-то, уже повторяясь, потом резко оборвал себя.
– Господа! Я больше никого не задерживаю, – произнес он, заканчивая это совещание.
 
Вечером, вернувшись в рейхсканцелярию, Лей спустился в бункер и увидел Гельмута и Хельгу – детей Геббельса, проскочивших по коридору за щенком Блонди, которого надлежало водворить на место.
– Пойдем, я покажу тебе, как мы устроились, – сказала ему Магда. – Довольно уютно, не правда ли?! – продолжала она, проводя его по комнатам. – Целых четыре комнаты для меня и детей, а Йозеф вон там, напротив спальни Адольфа.
– Долго ты собираешься здесь оставаться? – глядя в пол, спросил Лей.
– Пожалуйста, Роберт, я и так едва держу себя в руках…
Он закрыл дверь и придвинул к ней кресло:
– Магда…
– Роберт!..
Она повалилась на пол возле кроваток и зарыдала. Нужно было дать ей время. Лей подождал четверть часа.
Магда села на кровать, поправила волосы, подняла распухшее от слез лицо; в глазах не было вопроса:
– Роберт, я знаю, что ты хочешь мне предложить. Тебе… я бы их доверила. Но что будет потом, когда все кончится?! Что будет с ними? С кем они будут? Куда попадут? Что там с ними сделают? Какая у них будет жизнь?
– Мы не вправе решать за детей, Магда.
– Почему ты так говоришь?.. За Гретой ты признал это право. Она ушла от тебя, чтобы сохранить детей, а я вернулась… Мы обе с ней за них все выбрали. В тридцать девятом.
– У меня в Германии еще четверо.
– Дети Лея – это не дети Геббельса!
– Дети все одинаковы.
– Не лги! – вдруг закричала она, срываясь с места и ударяя кулаками ему в грудь. – Не смей мне лгать! Не смей! Лгать! Мне!.. Правила поменяются! Если моих детей и не бросят в печь как дрова, то жизнь у них будет такая, что я лучше задушу их своими руками, вот этими… руками… – она продолжала бессильно барабанить ему в грудь, как в стенку.
В дверь постучали. Лея вызывал к себе фюрер.
Гитлер принял его в спальне нижнего «этажа». Если бы не узкая кровать, застеленная грубым солдатским одеялом, и не две маленькие фотографии – матери и Ангелики Раубаль – в рамках, Лей не догадался бы о предназначении этой комнаты: так в ней было убого. Гитлер сидел на стуле у стола (здесь не было даже кресел); на такой же стул он кивнул Лею. Молча протянул листок с расшифрованной радиограммой.
22. 04.1945
Хуммелю, Бергхоф
С предложенным перемещением за океан, на юг, согласен.
Борман
– Я не хочу это обсуждать, – устало сказал Гитлер, когда Лей положил листок обратно на стол. – Борман все объяснит, конечно, он это умеет. Но мне это не нужно. Я решил. Борман останется в Берлине. А в Альпы улетите вы. Это приказ. Он тоже не подлежит обсуждению.
 
…В конце 44-го года около девяноста процентов всего партийного золотого и платинового запаса было переплавлено в особые слитки и размещено на территории «Альпийской крепости». «Секрет» партийного золота Гитлер разделил с Борманом и Леем: каждый из этих особо доверенных его соратников владел своей третью.
Тогда же, в декабре, во время одной из ночных бесед, Лей прямо спросил Гитлера, почему бы ему не разделить «секрет» пополам и не оставить при себе кого-то одного. «Потому что я пока не могу выбрать между вами, – ответил Адольф. – Борман лучше вас сделает техническую работу, но передать ему все карты и коды значило бы засушить идею в зародыше. А вы… сумеете».
Оба, конечно, хорошо помнили этот разговор. Похоже, теперь фюрер просто нашел повод?
– Я хотел задержать вас еще на день… Но лучше вам улететь сегодня. – Гитлер, приподнявшись, достал из ящика тонкую кожаную папку. – Здесь всё. Это мое… так сказать, «возвращение». Возьмите.
Лей взял папку и встал.
– Нет… подождите, – Гитлер снова пошарил в ящике. – Еще вот это… Достаточно только раскусить – конец мгновенный.
Крохотная капсула в папиросной бумаге.
Лей покачал головой:
– Спасибо. Но я никогда не понимал смысла… Без сознания ядом не воспользуешься, а в сознании я предпочел бы умереть от пули.
– Да, да, я тоже, – закивал Гитлер. – А у меня пропал ее браунинг, тот, помните? – вдруг пожаловался он.
Лей сунул руку за пазуху. Там у него, в потайных карманах форменных рубашек, всегда лежал маленький именной браунинг, словно приросший к его телу и сжившийся с ним за последние шесть лет.
– Как?.. – обомлел Гитлер. – Откуда?
– В сентябре тридцать девятого мне его передал гауляйтер Мюнхена Вагнер. Его нашли рядом с Юнити. Она из него стрелялась. Он именной – ко мне и вернулся.
– Она его у меня взяла. Тогда, перед тем, как… Господи! А я все перевернул в спальне! Чуть с ума не сошел!
Он бережно взял в обе руки «браунинг Ангелики».
– Он заряжен, – предупредил Лей.
– Да… да… – Гитлер совсем близко поднес его к глазам и все продолжал приближать. Лей с досадой отвернулся.
Гитлер плакал. Лей видел это второй раз: первый – после потери Гесса.
Но сейчас слабость фюрера показалась неуместной. От него требовались решения, ясная голова, твердость и воля. От него еще чего-то ждали.
Сам Лей давно понял, что ждать нечего. Но не плакать же теперь всем, по глупым поводам, тем более если ты не один. Гитлер его, по-видимому, не стеснялся. И это было неприятно, как-то… окончательно тяжело.
– Вы хотите, чтобы я вылетел сегодня? – резко спросил он.
Гитлер вздрогнул и поднял голову.
– Да… Роберт, прямо сейчас, – он поднялся и протянул руку. – Прощайте.
– Я вернусь через три дня и доложу, – четко произнес Лей, пожимая холодную как лед руку.
Кивнув, он вышел, может быть, несколько поспешней, чем следовало бы. Но это только для того, чтобы избежать чего-то, еще более неприятного и ненужного никому.
Покидая бункер, он никого не встретил, кроме охраны. Двери в комнаты Геббельсов были закрыты: по-видимому, Магда укладывала детей спать. Роберт поколебался лишь секунду-другую. «Ладно, вернусь, еще раз поговорю с ней», – решил он.
 
Лей собирался подняться на «Шторхе» с автострады, у Бранденбургских ворот, затем через Рехлин, дальше – на юг. Но генерал СС Бергер, здешний «адъютант-распорядитель» и, конечно, гиммлеровский шпион настойчиво предлагал другой маршрут: в бронеколонне до аэродрома Гатов, а оттуда на «юнкерсе» в сопровождении из тридцати истребителей – «куда прикажете».
– А мое «сопровождение» не примут за контрудар? – съязвил Лей.
Бергер остался совершенно непроницаем.
Эта бронеколонна представляла собой двенадцать вездеходок, три роты мотоциклистов и девять «тигров» – целое боевое подразделение, чтобы благополучно доставить рейхсляйтера по сравнительно безопасному коридору к хорошо охраняемому Гатову.
Вся эта техника, как по взмаху чьей-то волшебной палочки, выстроилась на Вильгельмплац и в сумерках выглядела особенно внушительно.
Лей стоял у своей машины, соображая, как ему поступить. Отбывавший куда-то по делам фельдмаршал Кейтель тоже задержался у машины и презрительно фыркнул:
– У нас теперь всем распоряжается СС, – небрежно заметил он Лею.
– А вы… по-видимому, к Венку? – догадался тот.
Кейтель кивнул.
– Вот ему мы всё это и отправим, – решил Лей. – Отдайте приказ.
– Нет… я не могу, – запротестовал Кейтель.
– Это я не могу! А вы фельдмаршал! Что вы тогда можете?! Возить бессмысленные приказы?! Приведите к Венку хотя бы девять танков.
Вильгельм Кейтель… Штабист-работяга… «Борман в погонах»… Начальник Верховного командования, превративший его в канцелярию, на все отвечавшую «да, мой фюрер» и выпустившую из своих недр лишь одну успешную и кровавую операцию – по оккупации Норвегии и несколько знаменитых указов: например, «Указ о комиссарах».
– Отдайте приказ, – повторил Лей. – Я сам полечу с вами к Венку и, если понадобится, сам отвечу перед… СС.
 
В штаб-квартире генерала Венка они приземлились около полуночи. В 12-й армии выдалось несколько редких часов относительного затишья, и до предела измученный, еще не оправившийся от серьезных травм Вальтер Венк уснул прямо за столом, в окружении напряженно работавших офицеров штаба и трещавших телефонных аппаратов. Месяц назад он вот так же «выключился» за рулем своей машины, после того как вынужден был сменить своего потерявшего сознание шофера и врезался в парапет моста на автобане Берлин – Щецин. Виноват в этом был Гитлер, приказавший Венку каждый вечер присутствовать в Берлине на совещаниях оперативного штаба. Генерал совершал ежедневные поездки, длиной в двести миль. Венк сильно расшибся, повредил голову, у него было сломано пять ребер, однако уже через неделю ему в госпитале вручили приказ фюрера о формировании 12-й армии – и вперед! – разгребать гиммлеровские «авгиевы конюшни». Возможно, русские уже были бы в Берлине, если бы Гудериан в отчаянии не убедил фюрера убрать Гиммлера подальше от военных операций и поручить контрудар под Шведтом Венку. Операция началась успешно, но произошла эта автокатастрофа и многое, державшееся на таланте одного человека, было разрушено.
Теперь, два месяца спустя, Гитлер снова уповал на молодого генерала, которому предстояло, продолжая сдерживать американцев, быстро развернуть свою армию на восток и спасать Берлин и фюрера. Именно такой приказ и привез из ставки Вильгельм Кейтель.
Фельдмаршал явился перед с трудом поднявшимся ему навстречу Венком в полной парадной форме и, коснувшись маршальским жезлом фуражки, положил перед ним оперативную карту. Устно изложив приказ, он от себя добавил, что их «общий долг сейчас спасти фюрера». Взгляд растерявшегося Венка вывел из себя и без того взвинченного фельдмаршала. Кейтель начал что-то сердито объяснять и доказывать. Вся логика его сводилась к одному: другого выхода все равно нет. Кейтель тыкал жезлом в карту и старался избегать глаз Венка, которые тот несколько раз вопросительно перевел на стоявшего у окна Лея, появление которого здесь и сейчас сбивало его с толку.
– Но у меня нет ни одного танка, – наконец произнес Венк, – только противотанковый батальон. Я не могу наступать.
– Танки подойдут утром, – сердито бросил Кейтель и снова ткнул жезлом себе в фуражку.
Лей глядел в окно на поразительно слаженную и спокойную атмосферу штабного дворика 12-й армии, окруженного подстриженными кустами акаций. В свете прожекторов не было видно раскрывшихся почек, слышался только их запах, перебивавший даже запахи бензина и гари. Весна…
Фельдмаршал отбыл.
– Лучше не задавайте вопросов, генерал, – сказал Лей, – а то вам станет совсем тошно. Утром к вам действительно подойдет небольшой отряд, с которым вы Берлин не возьмете, но сможете хотя бы послать его к Потсдаму. Я сначала сам хотел им покомандовать, но потом передумал.
Венк потер виски. От усталости, боли, абсурдности происходящего он не мог понять, что говорит ему рейхсляйтер. Лею стало стыдно.
Вместо того чтобы выслушивать панический бред Кейтеля и пошлый сарказм Лея, Вальтеру Венку – этой последней надежде гибнущего рейха – нужно было сейчас хотя бы немного поспать, чтобы утром, собрав остатки сил, начать делать невозможное. (И сделать! К 26 апреля вплотную подойти к Потсдаму, продержаться до 2 мая, отбиваясь от американцев, дождаться прорывающихся к нему частей гибнущей 9-й армии Буссе, а затем с двумя армиями и несколькими тысячами беженцев быстро повернуть на запад, аккуратно переправить людей через Эльбу и 7 мая достойно сдаться американцам, не потеряв больше ни одного человека.)
– Пойдемте, генерал, я вам кое-что покажу, – сказал Лей, который по себе знал, что такое работать с недолеченными переломами ребер, изображая из себя здорового человека. Он заставил Венка лечь и показал ему такое положение, в котором можно было уснуть без адской боли в спине и боках. Сейчас это было лучшее, что он мог сделать.
 
Лей не собирался ни героически погибнуть в бою, ни попасть в плен, однако перемещаться по охваченной боями Германии он предпочитал без самолетных и танковых «эскортов» (и шпионов Гиммлера). Он приказал приготовить ему «Шторх» на испытательном аэродроме в Рехлине и своим сотрудникам – дожидаться его там, а сам с двумя адъютантами отправился на двух автомобилях.
Выехали еще затемно. Автострада оказалась забита колоннами военных и гражданских машин, с выключенными фарами – грузовики, мотоциклы, повозки с лошадьми, фургоны – все это едва тащилось; люди буквально задыхались от выхлопных газов, теряли сознание прямо за рулем.
Мощные «мерседесы» рейхсляйтера вытянули объезд по разбитым техникой и бомбами полям и, сделав крюк, снова выбрались на шоссе. Здесь тоже двигалась колонна, но в основном из пеших беженцев. Несколько часов назад на большой высоте над ней прошли английские бомбардировщики и сбросили оставшиеся после обычной теперь ночной бомбежки Берлина тяжелые бомбы: бесцельно, куда попало, просто чтобы избавиться от неизрасходованного груза. Попало… в самую гущу. Огромная воронка чернела в центре автобана, как раз в том месте, куда выехали «мерседесы». Воронку объезжали и обходили, стараясь не глядеть внутрь. Но по краям ее тоже лежали люди – убитые и раненые, еще живые.
К «мерседесам», сбавившим скорость, чтобы объехать воронку, метнулась женщина, забила ладонями в стекло. Адъютант, приоткрыв дверцу, послушал, что она кричала.
– Что случилось? – пробормотал Лей, спавший на заднем сиденье.
– Просит пристрелить кого-то… О Господи! – адъютант быстро захлопнул дверцу. – Да у нее там… мальчишка…
Лей посмотрел в окно машины. На обочине, метрах в двадцати от края воронки, прыгали и визжали две девочки, а около них лежал на боку мальчик лет тринадцати, рядом с кучкой чего-то красно-синего. Лей присмотрелся. У ребенка был осколком разворочен живот. Девочки тоже были в крови; их белые одинаковые переднички оказались по-разному раскрашены красным.
– Ради бога, господин офицер… ради бога, – кричала мать, стуча в окно машины. Увидев вышедшего Лея, она кинулась к нему, уже без слов, показывая в сторону детей.
Мальчик был жив, он дышал и скрипел зубами. Он только издали выглядел ребенком: вблизи у него было лицо старика. Очевидно, он лежал так уже два или три часа, и столько же мать и сестры сходили возле него с ума.
Все понимали, что это агония, которая страшно затянулась.
– Уберите их, – велел адъютантам Лей.
Один поднял и унес девочек; другой, обхватив правой рукой голову женщины, повернул к себе ее лицо.
Лей, опустившись на колени, быстро вложил в полуоткрытый рот ребенка капсулу, которую дал ему фюрер, и ладонями сжал ему челюсти. И почти сразу ощутил на своей руке долгий выдох облегчения.
Он снял куртку, завернул в нее тело и отнес к «мерседесу».
– Садитесь на заднее сиденье с детьми, – сказал он женщине. – Я поеду в другой машине и повезу вашего мальчика.
Через час езды их догнали мотоциклисты из подразделения связи 12-й армии и предупредили, что впереди, примерно в километре отсюда, к шоссе вышли русские танки. Они пока стоят, но эта дорога к Рехлину перерезана.
Аэродром был уже близко; вокруг него три дивизии СС намертво держали оборону.
Колонна беженцев продолжала двигаться. Русские танки встали не на самом автобане, а растянулись цепочкой по полю, перекрыв кратчайший путь на Рехлин, между двух рощ, на случай, если какие-то части станут прорываться к аэродрому. На самом шоссе стояли русские посты; пропускали детей, женщин и стариков. Было ясно, что двухметровых красавцев-адъютантов Лея они едва ли не заметят, как и самого рейхсляйтера.
– Сделаем так – возвращайтесь со связистами в штаб, оттуда самолетом сразу в Бергхоф, – приказал Лей. – А я один доберусь до Рехлина. И… только пикните мне оба! – рявкнул он на побелевших адъютантов. – Быстро в мою машину!
Он перенес тело мальчика в «мерседес», где сидела мать с дочерьми и, едва не сбив бросившихся наперерез адъютантов, дал газ, направив машину через поле, прямо на цепь русских танков.
Танкисты с удивлением глядели на эту мчавшуюся к ним по полю машину, ничего не предпринимая. И только когда «мерседес» остановился метрах в десяти от тридцатьчетверки, с брони спрыгнули двое танкистов и взяли автоматы наперевес.
В «мерседесе» отворилась дверца, как бы приглашая заглянуть внутрь.
Русский майор заметил через боковое стекло только одно женское лицо и подошел ближе. Он сразу увидел эту женщину с остановившимся взглядом, судорожно прижимающую к себе двух перемазанных кровью девчушек, мужчину за рулем, а рядом, укрытого курткой мертвого мальчика с побуревшими от крови голыми ногами в спортивных ботинках. Мужчина медленно повернул голову и посмотрел на русского. Это был странный взгляд – смесь усталости и любопытства. Майор захлопнул дверцу и махнул своим рукой. Он подумал, что на аэродроме, конечно, есть какая-нибудь медчасть, а эти маленькие девочки в машине, похоже, ранены…
 
Пока Лей всеми способами пытался отделаться от шпионов Гиммлера, сам рейхсфюрер вел переговоры с Бернадоттом в Любеке, а Шелленберг готовился ехать к генералу Эйзенхауэру – пугать американцев будущей войной с Советами.
(К чести союзников России сразу нужно сказать, что все эти и дальнейшие переговоры увенчались лишь одним решением: передать все концентрационные лагеря на территории рейха под эгиду Красного Креста.)
Но Гиммлер был уверен в себе. «Без меня у европейских государств нет будущего, – говорил он, – поэтому им придется примириться с моим пребыванием на посту министра полиции ради соблюдения порядка и спокойствия. Они целиком зависят от меня – иначе на континенте воцарится полнейший хаос». Гиммлер уже всерьез задумывался о составе своего правительства.
Геринг тоже времени не терял. 23 апреля Гитлер получил от него телеграмму следующего содержания:
Мой фюрер! Принимая во внимание Ваше решение остаться в Берлине, не считаете ли Вы, что я должен немедленно взять на себя руководство делами рейха, как внутренними, так и внешними, и в качестве Вашего преемника, согласно Вашему декрету от 29 июня 1941 года, пользоваться всей полнотой власти? Если до 10 часов вечера я не получу от Вас ответа, я буду считать, что Вы лишены средств связи, и, следовательно, согласно положению Вашего декрета, я могу действовать в интересах нашей страны и нашего народа. Вы знаете, каковы мои чувства к Вам в этот серьезнейший час моей жизни. У меня нет слов, чтоб выразить их. Да хранит Вас Бог.
Искренне Вам преданный Герман Геринг
Гитлер на это почти не отреагировал. Когда Борман зачитал ему телеграмму, он только поморщился, продолжая ласкать Блонди. Но через несколько часов Борман перехватил еще одно послание Геринга, и тут уж Мартин взялся за дело как следует.
– Геринг изменник, – твердо заявил он Гитлеру. – Я не удивлюсь, если такие же радиограммы он разослал и другим членам кабинета министров, извещая их о своем намерении занять ваше место, мой фюрер!
Затем зачитал текст, полностью, со всеми пометками:
Секретно! Передавать только через офицера!
Радиограмма 1899. Пункт отправки: Робинзон. Пункт приема: Курфюрст, получена 23.04 в 17 часов 59 минут.
Рейхсминистру фон Риббентропу
Я попросил фюрера известить меня о своем решении не позднее 22 часов 24 апреля. Если к этому времени выяснится, что фюрер не в состоянии руководить рейхом, вступает в силу его указ от 29.06.1941 года, согласно которому я являюсь его преемником на всех занимаемых им ранее постах. Если до 23.04.1945 г. года фюрер вообще не даст о себе знать, я прошу вас немедленно вылететь ко мне.
Рейхсмаршал Геринг
– Я давно все знаю, – еле слышно начал Гитлер. – Я знал, что Геринг совершенно разложился. Это он развалил наши военно-воздушные силы, это из-за него у нас расцвела коррупция… Он всегда брал взятки, никого не стесняясь. К тому же он морфинист. И вообще… продажная тварь. – Гитлер сжал кулаки; на глазах у него выступили слезы. – Ну и черт с ним! Пусть договаривается, с кем хочет. Если война проиграна, все остальное не имеет значения.
Пока фюрер говорил, Борман составил ответную радиограмму, в которой Геринг прямо обвинялся в измене и предательстве дела национал-социализма.
Гитлер мельком просмотрел текст.
– Добавьте, что я его не трону, если он добровольно согласится уйти со всех постов… по состоянию здоровья, – сказал он.
Борман с большой неохотой дописал текст. Его бы больше устроил немедленный арест Геринга.
Через час Борман принес ответную радиограмму, в которой Геринг просил «освободить его со всех занимаемых постов в связи с обострением сердечного заболевания».
– Мой фюрер, не передать ли на всякий случай приказ держать его под арестом? – решительно произнес Борман.
Гитлер только махнул рукой…
 
– Кто следующий?.. – спросил он в тот вечер Геббельса. – Я и это уже знаю. Я давно их всех просчитал.
«Следующим», как известно, оказался Гиммлер – «верный Гиммлер», «железный Генрих»… Узнав о переговорах, которые тот ведет с союзниками, Гитлер сразу приказал его арестовать. Но тут, как говорится, руки оказались коротки. Гиммлер укрылся под Гамбургом, в санатории, больше напоминавшем сейчас неприступную крепость, и взять его там не представлялось никакой возможности. При этом Гиммлер продолжал активно заниматься делами: прятать архивы, уничтожать опасных свидетелей и документы. По его приказу команды СС повсеместно ровняли с землей или жгли улики в виде человеческих тел, общего числа которых уже никто и никогда не сможет подсчитать. Трупы горели чересчур медленно. Пепел, который эйнзацгруппы (мобильные мотоподразделения) длинными полосами рассыпали вдоль дорог, упорно не уходили в землю; черные ленты скорбно вились по зазеленевшим лугам. Кальтенбруннер предлагал «ускоренные методы» – взрывать целыми лагерями, топить баржами, пока еще есть выход к морю. Мюллер предложил опробовать артобстрел и налет авиации, например на лагерь Заксенхаузен.
Не забыли и об отдельных личностях: 8 апреля повесили фиктивного главу заговорщиков адмирала Канариса. Был убит и арестованный в прошлом году Альбрехт Хаусхофер.
Каких разных людей порой соединяет рука палача!..
К 1945 году Гиммлер был сказочно, фантастически богат. Но «рыцарь СС» не был скуп и не собирался сидеть на своих сундуках. «Главное богатство – люди», – повторял Гиммлер чье-то изречение. И «люди СС» еще с февраля 45-го года начали расползаться, уходить «крысиными тропами»: кто покрупнее – за границу; мелочи было приказано «временно затеряться среди солдат вермахта».
(Очень скоро Южная Америка и Ближний Восток будут поражены гиммлеровской «инфекцией» и начнут болеть собственными разноцветными диктатурками.)
С 43-го года была запущена операция «Бернгард» – по производству фальшивых денег. Отто Скорцени поручили подобрать в концлагерях граверов, линотипистов, художников, наборщиков. Особенно хорошо удавались фунты стерлингов. Эксперты швейцарских банков не могли отличить их от настоящих.
Фальшивки удачно смешивались с настоящими (от проданного антиквариата до переплавленных золотых коронок) ценностями и тоже начинали утекать в надежные места. Часть их, на сумму в пять миллиардов долларов, легла в банки нейтральных стран. Досье со списками подставных лиц Гиммлер заблаговременно приказал утопить возле чехословацкой границы, в озере Топлинзее.
Гиммлер сам называл эти деньги «грязными». По его понятиям он имел право и на «чистые деньги». Под «чистыми» он подразумевал золотой резерв НСДАП (слитый, например, из «аризированного» имущества и мародерских рейдов по «культурным местам» поверженной Европы).
Гиммлер понимал, что, как только фюрер отойдет в мир иной, у этого золота останется только один «хранитель», а значит – хозяин. И этому хозяину, чтобы чувствовать себя спокойно, нужно с ним, Гиммлером, ладить. Борман это тоже понимает. Но Борман сидит с фюрером в бункере, в окруженном Берлине, и, как доносит Бергер, пока Гитлер жив, выхода Борману оттуда нет. По всему выходило, что фюрер в этой критической ситуации проявил-таки всю неоднозначность и даже загадочность своей натуры и выбрал подлинным, а не дутым (вроде Геринга) наследником такого же «неоднозначного» и «многогранного» Роберта Лея и… И черт бы их обоих подрал! Гитлера Гиммлер патологически боялся именно из-за того, что никогда не мог просчитать, предугадать, «предвидеть». Лею за то же самое он скорее симпатизировал. Теперь что-то должно было перемениться.
Поведение Лея 23–24 апреля кого угодно могло сбить с толку, но только не Гиммлера. А вот шпионов оно со следа смело. Один из красавцев-адъютантов Лея был любимым учеником Отто Скорцени в его разведшколе во Фридентале, но тоже не сумел сориентироваться в ситуации, когда эксцентричного рейхсляйтера понесло прямиком на русские танки.
 
Последнюю инспекцию альпийских шахт Борман провел 18–19 марта. 21 марта у него состоялся разговор с Гиммлером и Леем, и они согласились, что самым надежным каналом переправки людей и части капиталов НСДАП и СС являются субмарины нового типа U-38.
Что же касается основного золотого резерва НСДАП, то тут всю техническую сторону с самого начала крепко держал в своих руках Борман. Он сам подбирал узников Дахау для работ в шахтах и для команды охраны. Гиммлер мог только предполагать, что в этом последнем деле Борману помог «перебежчик» Мюллер, хотя, зная Бормана, Гиммлер не удивился бы, если бы Борман справился сам. Увы! Там, где хозяйничал Борман, даже СС вынуждены были отступить. И хотя «Альпийская крепость» охранялась исключительно частями СС, в некоторые районы рейхсфюреру доступа не было, понятно, что в те самые, где и находились заветные шахты НСДАП. Сам же Борман был убежден, что не только предусмотрел все по сохранению тайны партийных сокровищ, но своим полным контролем над технической стороной дела в конце концов сумеет вывести из игры и Лея.
В шахтах оставалось к 22 апреля около тысячи человек, плюс триста человек охраны. Эти триста после завершения работ должны были ликвидировать заключенных в шахтах, затем, когда они поднимутся наверх, их уничтожит другая группа. Борман был настолько уверен в себе, что обе операции намеревался «запустить» сам, личным приказом. Вот эта-то самоуверенность его и подвела. Борман не предусмотрел двух вещей: скорости наступления советских войск на Берлин и… непредсказуемости фюрера.
Когда Гитлер передал заветную папку Лею, Мартин не счел свое дело проигранным, поскольку держал эту папку в голове. И пусть он без связи сидит с фюрером в бункере! Когда придет время «Ч», Лею без него не обойтись, а значит, можно будет и диктовать условия. Не Гиммлеру же Лей станет раскрывать карты!
Похоже, Гиммлер рассудил так же. Когда Гитлер оставил Бормана в бункере, Гиммлер понял, что тайна золота НСДАП покинула стены убежища и теперь порхает на «Шторхе» в громыхающих небесах Германии. Помянув недобрым словом фюрера, Генрих Гиммлер, должно быть, помолился о здравии раба Божьего Роберта и… стал ждать. Нет, он, конечно, не сидел сложа руки, а оперативно рассовал своих шпионов во все броне– и авиаэскорты, составленные для сопровождения Лея, и одного даже сумел навязать тому в телохранители. Но… хитрый Лей все же вывернулся и упорхнул. Надолго ли?!
Когда Лей улетел из Рехлина с одним человеком – своим бывшим заместителем по ГТФ Рудольфом Шмеером, Гиммлера даже разобрал смех. Любопытно, что они предпримут дальше? Ведь если Борман исключен лично фюрером, то Лею остается или взять автомат и вдвоем со Шмеером уложить под землей полторы тысячи человек, или обратиться за помощью к СС.
Вообще Гиммлер был сейчас очень доволен – и тем, что «пересидел» Бормана, и тем, как влопался Лей – «мой самый великий идеалист», как высокопарно именовал его фюрер.
 
Было раннее утро 24 апреля, 1945 года.
Легкий «Шторх» неторопливо шел над «Альпийской крепостью» в спокойном сейчас небе и так же неторопливо и плавно пошел на снижение.
Этот самолет обладал очень низкой посадочной скоростью и напоминал монопланы времен Первой мировой войны; Лей чувствовал себя в нем особенно уверенно и свободно. Он легко посадил машину на узкой полосе, к радости Рудольфа Шмеера, который до сих пор не ведал, для чего Лей предпринял этот сложный и рискованный полет.
Выбравшись из кабины, Лей стащил с головы шлем и потянулся:
– Уставать стал быстро, – пожаловался он Шмееру. – Сбросить бы лет десять! Все-таки в сорок совсем не то ощущение, что в пятьдесят. Знаешь, чего мне сейчас хочется? – усмехнулся он. – Лечь бы вон на тот холм, закрыть глаза и – чтобы явился за мной ангел и унес. Отсюда ведь до Царствия Небесного рукой подать. Ангелу моему было б облегчение. Зато черт замучился бы тащить, а?! Как ты считаешь?
Шмеер пожал плечами. Лей был совершенно трезв, и этот юмор выглядел странно, не как юмор даже, а как некая прелюдия…
– Вы меня к чему-то готовите? – осторожно спросил он.
Лей повернул голову. Этот взгляд Шмеер долго потом не мог забыть. В нем были удивление, печаль и какая-то обреченность, так не подходившая в целом к по-прежнему энергичному и уверенному выражению лица.
– Нам с тобой, Руди, предстоит сейчас одно дело, – вздохнул Лей. – Может быть, ты и прав: я и сам к нему внутренне готовлюсь. Так вот слушай: Здесь, в районах АК-9, АК-3 и АК-8 прорублены двенадцать шахт. В них находятся тайники с партийной казной – всё в золоте и платине. В шахтах еще остаются отряды из заключенных, при них – охрана, в соотношении один к трем. Эти люди, как ты понимаешь, подлежат уничтожению. Операцией до 22 апреля занимался Борман, но фюрер его отстранил и всю дальнейшую судьбу казны поручил мне. Но один, как говорится, в поле не воин. А вдвоем с тобой мы, возможно, и справимся.
Он сделал паузу, минуты в три. Шмеер молчал.
– Значит, поступим таким образом. Ты останешься здесь, а я полечу в Бергхоф. Оттуда я смогу запустить операцию: об этом мы с Борманом прежде договорились – я это сделаю без него. Операцию я начну ровно в двенадцать, а в двадцать один ты должен быть около шахты с номером четыре. Ты найдешь ее по этой карте; она к нам ближняя. За девять часов охранные команды переведут рабочих в одну эту шахту. Дальше по условному сигналу должна начаться ликвидация. Объединенная охранная команда имеет приказ подняться наверх только после полного завершения ликвидации. Мы поступим так: в восемнадцать, вместо условного сигнала, ты сообщишь охранной команде, что после первого же выстрела в шахту будет пущен газ. Именно для этого ты мне и нужен здесь, старина.
– Охранники были набраны из бывших уголовников? – предположил Шмеер. – Они, скорее всего, струсят и полезут наверх.
– На это я и рассчитываю, – кивнул Лей. – Как только они вылезут, то автоматически сделаются нарушителями приказа, и им не останется ничего, кроме как дезертировать. Дорога от этой шахты одна. Когда они выйдут по ней из района АК-8, а это будет в завтрашнему утру, – я отдам приказ группу ликвидировать. Конечно, – продолжал Лей, – могут возникнуть и непредвиденные обстоятельства, но… положимся на волю Божью. После того, как сообщишь в шахту о газе, спрячься где-нибудь и дождись, пока они выйдут. Потом вернись и проверь, не обесточен ли подъемник. Схему, рацию, карты я тебе оставлю. Затем возвращайся сюда. Тебя будет ждать самолет. Ночью ты должен быть в Бергхофе. И… пожалуйста, не задавай мне сейчас вопросов. Просто будь предельно осторожен. Не рискуй. Повторяю, что-то может пойти не так, как я предполагаю, например, они могут поднять разведчиков для проверки и обнаружить, что газ – это блеф, но… Во-первых, темно, во-вторых, приказ все равно будет нарушен… Но если что-то все же пойдет непредсказуемым образом, повторяю – не рискуй. Просто дождись самолета и вылетай в Бергхоф. Я поищу другое решение.
– Подъемник не должен остаться обесточен? – уточнил Рудольф.
Лей молча кивнул. Он снова сделал паузу. Но Шмеер больше ни о чем не спросил. Лей велел ему слазить в кабину и достать все необходимое и коробку с продуктами и водой.
Еще раз напомнив об осторожности, он плавно поднял свой «Шторх» в удивительно спокойное сегодня небо.
Операция началась и прошла без сбоев. Охранники, набранные Борманом из уголовников, не пожелали быть удушенными в преисподней. Их командиры (перевербованные гестаповцы Мюллера) быстро обнаружили блеф и попытались удержать своих подчиненных под землей, но их тихо удавили. Охрана покинула шахту, вырубила подъемник и дезертировала, на рассвете попав под прицельный огонь дивизии СС, получившей от Лея приказ «уничтожить на месте отряд переодетых диверсантов».
Еще до полуночи усталый Рудольф Шмеер вылез из самолета на аэродроме Бергхофа, где его встретил Лей. Рудольф не ждал от шефа дополнительных объяснений, да у него и не было вопросов, кроме одного: а дальше что? Но и на этот вопрос ответ уже ждал его в одной из гостиных Бергхофа: его беременная жена, с маленьким дорожным саквояжем, в котором могли уместиться лишь самые необходимые вещи.
– Когда? – только и спросил Рудольф.
– Сейчас, Руди.
О чем было еще спрашивать?! И все-таки… Неужели прямо сейчас и… навсегда?!
– Послушай меня, – мягко начал Лей. – Вы шесть лет ждали ребенка; этим нельзя рисковать. Так что жизнь сама за тебя решила.
– Решили за меня, как всегда, вы, – усмехнулся Шмеер. – А я слишком к этому привык. Хотя и не всегда понимал… понимаю, – неожиданно поправился он.
– Не понимаешь, почему я решил сохранить жизнь свидетелям, не приказав обесточить подъемник? – прямо спросил Лей. – Но это не я, Руди. Это Бог. Раз мы проиграли, значит, Бог передумал и отнял у нас шанс. Теперь он дает его нашим противникам. Посмотрим…
Шмеер был поражен:
– Вы хотите сказать, что если Бог дает шанс нашим врагам, то… то вы…
– То я тем более обязан был это сделать. – Лей улыбнулся. Потом, глубоко вздохнув, он закрыл глаза и долго сидел так, точно пережидая или вспоминая что-то. Шмеер тоже сидел молча, порой поднимая глаза и печально вглядываясь в лицо человека, навсегда сделавшегося главным в его жизни.
Это и стало их прощанием.
В ночь с 25-го на 26 апреля советская армия замкнула кольцо окружения Берлина. Но в столице еще садились самолеты.
Совсем рядом с рейхсканцелярией, на автобан, приземлился «Арадо-60», пробитый русскими зенитками над Тиргартеном. Пилот-инструктор люфтваффе и знаменитая рекордсменка Ханна Рейч с трудом посадила почти вышедшую из строя машину, в которой находился раненый Роберт фон Грейм, новый командующий военно-воздушными силами, назначенный Гитлером вместо Геринга. Гитлер надеялся на энергичные действия с воздуха, которые позволили бы Венку быстрее продвигаться к Берлину.
– Венк прорвется, – как заклинание повторял Гитлер. – Ему только нужно помочь с воздуха.
Двадцать седьмого апреля передовые части двенадцатой армии были уже на подступах к Потсдаму, в районе Ферча, и к юго-западу – возле Беелитца.
– Венк прорвется, – твердил Адольф, бесконечно водя указкой по истерзанным картам. – Ему всегда все удавалось. Он пробьется к нам.
Но новый командующий Грейм из-за ранения в ногу не мог передвигаться, а штаб люфтваффе сохранял верность «изменнику Герингу». Борман даже не стал докладывать об этом Гитлеру, который в измене обвинял сейчас весь мир.
– Штайнера каким-то своим подлым приказом остановил изменник Гиммлер, – кричал он. – Оттого мы и сидим тут, как крысы в норе!
Гитлер только что приказал расстрелять группенфюрера СС Германа Фегелейна, мужа Гретль Браун, младшей сестры Евы, и у него наступил очередной упадок сил.
Накануне Фегелейн незаметно, как ему казалось, исчез из бункера и вечером 26-го позвонил Еве:
– Бросай его и уходи, пока еще можно выбраться. Завтра русские танки будут в центре города. Я еду к Гретль, а оттуда в Швейцарию, – скороговоркой произнес он.
– Герман, сейчас же возвращайся! – отчаянно закричала Ева. – Иначе он может подумать, что ты предал его!
Но Фегелейн бросил трубку. Все звонки прослушивались и записывались. Эту запись Борман принес фюреру. Тот приказал начальнику своей охраны Раттенхуберу арестовать беглеца. Фегелейна нашли в его квартире в окружении туго набитых чемоданов и доставили обратно в бункер. Он трясся, нес чепуху. Ева бросилась к Борману, умоляя доложить так, чтобы Адольф пощадил мужа беременной Гретль.
Борман доложил. Гитлер вышел, оглядел Фегелейна, плюнул и отвернулся.
«Черт с ним!» – бросил он сквозь зубы.
В тот же вечер пришло известие о том, что итальянские повстанцы повесили труп Муссолини рядом с трупом его Кларетты: обоих вниз головами и плевали в них.
– Его хотя бы убили перед этим, – сказал Гитлер Еве. – А меня живым посадят в клетку и выставят напоказ.
– Я сейчас вспомнил, как дуче предал его зять Чиано, – ни с того ни с чего ввернул Борман.
– Да, да… предательство нельзя прощать… нельзя… прощать! Расстр-ре-лять предателя! – вдруг взревел Адольф. – Расстр-релять эту сволочь!..
Он бросился прочь, ворвался в одно из помещений бункера, где сидел «под домашним арестом» немного успокоившийся Фегелейн и отвесил ему пощечину.
– Ты – сукин сын, ничтожество! Я тебя сделал генералом – тебя, нуль! А ты решил, что я уже умер, что меня уже нет?! Расстр-релять!..
Ева, прибежавшая за ним следом, зарыдала в голос, и Гитлер опять сник.
– Ладно, не плачь, – сказал он. – Я его не трону.
Почему Мартин Борман решил извести-таки этого никчемного и никому, кроме его беременной Гретль, не нужного Фегелейна, осталось загадкой души Мартина.
– А вы знаете, фрейлейн, что ваш зять вошел в сговор с предателем Гиммлером, – сказал он Еве, когда остался с ней наедине. – Вам известно, что Гиммлер обещал выдать тело мертвого фюрера англичанам и американцам в обмен на гарантии для себя будущего поста рейхсканцлера?!
Ева обомлела. В ее измученном сознании, должно быть, встали картины одна кошмарней другой.
Неизвестно, внес ли Борман эту информацию в кабинет к Гитлеру, но только вышел он оттуда с приказом: Фегелейна расстрелять.
Телефонной связи больше не было: перебило кабель, соединяющий бункер с остальным миром. Разрывы снарядов и мин при прямом попадании ощущались как толчки из преисподней.
Было двадцать восьмое апреля, вечер.
На шоссе Восток – Запад среди выбоин и воронок, прямо под дула русских гаубиц, приземлился еще один самолет. Помощник Раттенхубера Хегель доложил Борману, что только что прибыл фельдфебель люфтваффе с каким-то приказом, но понять его трудно, потому что он сильно пьян. В это время фельдфебель уже вошел вслед за Хегелем в комнату, где сидел Борман, не церемонясь, бросил летный шлем в кресло, а сам плюхнулся в другое. Борман, вытаращив глаза, не успел никак отреагировать, потому что появился возбужденный Гитлер, узнавший о визитере из того мира, от которого все они уже считали себя отрезанными. С Гитлером прибежала Блонди. Когда фельдфебель встал навстречу фюреру, тренированная овчарка тут же сделала к незнакомцу три упругих прыжка и внезапно… поставила ему на грудь лапы.
– Невероятно, – пробормотал Гитлер, вглядываясь.
Фельдфебель хмыкнул, дернув себя за волосы, стащил с головы пушистый паричок, нацепил его Блонди на уши, потом отодрал гренадерские усы и превратился во вполне узнаваемую персону.
– Невероятно, – повторил Гитлер. – Как же вы…
– Очень просто! На высоте четыре тысячи. И заметьте – трезвый я бы русским на головы не сел!
Борман, уже опомнившись, припер спиной дверь. В кабинете их было четверо; пятая – Блонди, махавшая хвостом. Гитлер сиял. На несколько минут он совершенно забылся и крепко сжимал Лею руки. К фюреру словно вернулось ощущение земного бытия. Роберт был пьян, и пьян сильно, однако оживление фюрера он сразу почувствовал и испытал неприятное чувство, потому что жизни он сюда не привез, скорее – напротив.
– А я прилетел, чтобы поменяться вот с ним, – кивнул он в сторону Бормана. – В самолете четыре места, можно даже взять пятерых.
– Кого вы имеете в виду? – спросил Гитлер.
– Решайте. Времени почти нет.
– Если обо мне… то нет… нет, Роберт! Со мной все кончено. Вот если бы Ева… Или Магда с детьми. Вы говорите четыре места? Но дети маленькие.
Лей покачал головой:
– Если бы она отдала детей! Можно посадить и ее, плюс Борман и пилот. Это максимум, но он взлетит.
Гитлер вдруг осознал. По его лицу точно прошло несколько туч, и снова оно обмякло. Он сел в кресло и, откинув голову, закрыл глаза:
– Я устал. Решайте всё сами.
Лей искоса посмотрел на прислонившегося к двери Бормана.
 
Мартину Борману не было еще сорока пяти лет. В его крепком здоровом теле жила неуемная жажда плотского земного существованья, со всеми его сочными радостями. И этот инстинкт – выжить и жить – безусловно победил бы все, не пройди Мартин за фюрером весь предшествующий этому дню путь. Одна только иллюзия: из тени обратиться в плоть, то есть получить из рук Гитлера законную, «преемственную», а значит, абсолютную власть, сбила в нем все здоровые инстинкты и погрузила трезвый мозг Мартина в своего рода опьянение, казавшееся ему самому лишь очень рискованным, истонченным до невидимости расчетом.
Гитлер уже подписал ту часть завещания, в которой назвал членов будущего руководства. Он, Борман, именовался после смерти фюрера «министром по делам партии»; Лей же – всего лишь руководителем Трудового фронта. Лей становился в партии никем, а он, Мартин, оставался в ней главным и единственным. Правда, еще путался Геббельс в качестве рейхсканцлера… Но, во-первых, Геббельс, скорее всего, последует за Адольфом в мир иной, а, во-вторых, перед Геббельсом вклинился бесцветный, но упрямый Дениц как рейхспрезидент. Одним словом, все козыри были у Мартина в руках, а на примере Адольфа Гитлера он знал, как легко через это «почти» перешагнуть.
 
Гитлер по-прежнему сидел, откинув голову: он пребывал в прострации. Лей хотя и сохранял еще чувство юмора, но от усталости уже еле держался на ногах; у Хегеля бегал взгляд по этим троим: он только догадывался, что тут решается и «еще что-то». Борман же превосходно владел собой и потому позволил себе несвойственную ему «красивость»: Он отвалился от двери, выгнул грудь, вздернул голову и, шумно выдохнув, шагнул к креслу, в котором полулежал Адольф.
– Мой фюрер! Я благодарен нашему товарищу за это право выбора, предоставленное с риском для его собственной жизни. Но я свой выбор уже сделал! Мой выбор – остаться с вами, мой фюрер, и разделить вашу судьбу до конца. Я почитаю это за величайшее счастье и триумф всей моей жизни!
«Ну и дурак! – мысленно прокомментировал это Лей. – Я тебе дал шанс выбраться и жить. Всего-то лишь потому, что самому мне так жить перед моими детьми будет стыдно. А ты, счастливая скотина, этого чувства начисто лишен. И кормушка бы при тебе осталась. И чавкал бы ты из нее еще лет сорок… а то и все пятьдесят, с твоим-то здоровьем!»
Гитлер провел рукой по лицу и с трудом поднялся.
– Спасибо, Мартин, – кивнул он. – Бог свидетель, как я это ценю. Вы двое, да Геббельсы, только со мной и остались. И еще… мой Руди. Бог знает, что там сделали с ним треклятые англичане.
– Роберта никто не должен здесь видеть, – уже по-деловому напомнил Борман.
– Да, да. Побудьте здесь, мой дорогой друг. Пока я переговорю с женщинами.
Гитлер вышел, сильно прихрамывая. Лей остался ждать.
– Вы, Ганс, всё поняли? – обратился Борман к Хегелю. – О фельдфебеле знают уже все в бункере, а о рейхсляйтере – только здесь присутствовавшие. Вы поняли меня! Ступайте в соседнее помещение и ждите указаний. Что вам принести, Роберт? – спросил он Лея.
– Хорошие новости, Мартин. А лучше приведите сюда детей. Надеюсь, Магде вы обо мне скажете!
– Наверное… как решит фюрер… Все-таки хотите чего-нибудь? Тут склады полны, всего вдоволь.
– Нет, благодарю. Унесите отсюда все кресла и стулья. На корточках я не усну – это проверено.
Собственно говоря, на иной исход своего сумасшедшего предприятия Роберт не особенно рассчитывал. Нет, видно, не суждено Роберту Лею уйти с автоматом в руках, чтобы хоть его дети… «А в бункере, похоже, что-то переменилось, – вяло подумал он. – Борман больше не рвется наружу. Надеются на Венка? Или просто давно уже не видят того, что происходит над ними? Ведь если долго сидеть в безопасности, то начинает казаться, что так может длиться и длиться…»
Все в бункере знали, что прилетел фельдфебель люфтваффе с приказом доставить в объединенный штаб в Доббине нового командующего авиацией рейха Грейма. Борман, пока таскал кресла и стулья, пустил этот слух через Гюнше и секретарш. Борман видел, что Гитлер сидит у себя в спальне, не то в тяжелом раздумье, не то в отупении.
– Мой фюрер, мне сообщить фрау Геббельс о возможности вывезти детей? – осторожно спросил его Борман.
Гитлер с трудом оторвал от пола взгляд:
– Нет, я сам должен… Или… вы сообщите, а я после зайду спросить, как она решила.
Борман понял: Гитлер не хочет, чтобы Магда знала, кто прилетел. Она может расслабиться, материнский инстинкт восстанет в ней и тогда… Тогда может начаться всеобщее ослабление: все запаникуют, станут рваться наверх, откажутся от последних иллюзий. Ведь именно присутствие здесь детей питает эти иллюзии, превращая их в надежду.
Борман сообщил Магде о прилете фельдфебеля и о возможности ей с детьми покинуть бункер. Это предложение ничем не отличалось от тех, что уже делались, – передать детей в итальянское посольство, в Красный Крест и т. д. И Магда снова ответила отказом, попросив только отправить с улетавшими письма от себя и от Йозефа для старшего сына Гарольда. Письма для близких хотели передать и две секретарши фюрера.
Гитлер зашел к Магде, когда она что-то поправляла и дописывала. Геббельс сидел рядом; его письмо для Гарольда лежало готовое.
«Что?» – взглядом спросил Гитлер Геббельса. Тот отрицательно покачал головой. Геббельс тоже не знал о визите Лея.
Гитлер сам пошел с письмами к Лею и сказал, что, вот, Магда просила их переслать или передать, по возможности. Борман внес за ним кресло. Гитлер тяжело в него опустился.
– Если можете, вывезите отсюда командующего Грейма и Ханну – она хорошая летчица и в случае необходимости может вас заменить. А знаете, Роберт, – Гитлер вскинул на Лея внезапно заблестевшие глаза. – Я тоже решил жениться. Как бы вы отнеслись?
– Да, это… сейчас… как раз… – пробормотал ошарашенный Роберт. – П-поздравляю.
– Раз она этого хочет… Должен же я наконец это сделать для нее. Как вы полагаете? Еще никто не знает, – улыбнулся он доверительно. – Вам первому говорю.
«Он сходит с ума, – опять почти равнодушно сказал себе Лей. – Так вот, как ты караешь, Господи!»
– Я поздравляю вас, – четко произнес он, пожимая Гитлеру руку. – Передайте мои поздравления будущей фрау Гитлер. А… где Блонди?
– Блонди? – озадачился Гитлер. – А-а… она… при чем здесь?
– Она утащила мой камуфляж.
– А! Это мы сейчас уладим! – с видимым облегчением улыбнулся Гитлер. – А то я вдруг подумал, что не все уже начинаю понимать.
«А может быть, это я с ума схожу, – вяло гадал Лей, прилаживая паричок. – Или просто позорно пьян и сам чего-то не понимаю».
Он простился с Гитлером и Борманом, пообещав вернуться еще раз. Лица Бормана он не видел, а Гитлер все продолжал улыбаться:
– Я неделю назад знал, что еще увижу вас. И вот – жму вашу руку! Как бы там ни было, а до пятого мая я надеюсь дожить. Это день смерти Наполеона. Знаете, европейцы ведь так его и не поняли. Как не поняли они и меня.
Вдруг он вспомнил, что хотел передать завещание, но Борман уточнил, что оно готово лишь частично.
– Ничего, еще успею, – снова улыбнулся Гитлер.
Раттенхубер и Хегель обеспечили относительно безопасный подход к самолету. Врач Гитлера Штумфеггер вывел с трудом передвигающегося Грейма; его поддерживала заплаканная Ханна Рейч.
Проходя через исковерканный садик рейхсканцелярии, Лей увидел, как несколько эсэсовцев кого-то тащат. Парень был в одной белой майке; эта майка особенно ярко обозначилась на фоне набухшего влагой, темного липового ствола, к которому его толкнули. Он обеими руками обхватил этот ствол. Лей увидел его профиль и узнал мужа маленькой Гретль Браун, генерала Отто Германа Фегелейна. Эсэсовцы тут же прошили его тело тремя очередями. Уже у себя за спиной Лей услышал еще один выстрел – в голову.
 
Они благополучно взлетели, и самолет начал карабкаться вверх, пыхтя и кашляя от натуги на убийственной для него высоте. Но это был единственный способ пройти над разрывами русских зениток.
Ханна Рейч беспрерывно плакала. Лей женских слез не выносил и пробовал шутить на предмет их «космического» полета. Грейм улыбался, но рекордсменка на солдафонские остроты какого-то фельдфебеля никак не реагировала. Грейму ее взрыдывания тоже надоели, и он сказал:
– Хани, девочка, если ты страдаешь оттого, что тебе не позволили остаться и погибнуть, то еще есть вероятность сделать это в воздухе. Разве это не удача для летчицы, тем более реальная, что ты сидишь между двух Робертов. Есть такая примета – ты мне сама говорила.
– Вы меня узнали? – несколько разочарованно спросил Лей.
– Вас невозможно не узнать, по голосу, – ответил Грейм. – Взгляните, – те два красавца не нас ли ведут?!
Впереди висели два американских «Мустанга» – P-51D.
– Много чести, – заметил Лей. – А вот и наши!
Левее, на высоте примерно в тридцать тысяч футов, тянулись два плотных белых следа от МЕ-109. Самолеты встали в правый вираж и разлетелись – один пошел вниз под углом в сорок пять градусов; другой – на сближение с «Мустангами».
– Что-то они резвятся, – поморщился Лей.
– От нас отводят, – уже с уверенностью сказал Грейм.
Да, это было уже очевидно. Сзади шли еще четыре МЕ-109. Кто же отдал приказ? Неужели Гиммлер?!
– Может быть, Мильх? – додумал его мысль Грейм. – Фюрер, говорят, собирался вернуть ему какой-то пост в штабе.
– Мильх удрал, – кратко пояснил Лей.
– Мы сядем в Рехлине? – робко спросила Ханна Рейч.
– Надеюсь, фрау. Мой вам совет, генерал, кто бы вас ни встретил в Рехлине, на юге вам делать нечего. Геринг пока сидит под арестом. Вылетайте сразу в Плён. Фюрер вам назвал имя преемника? – уточнил он у Грейма.
– Разве фюрер… – начал тот.
– Геринга он заменил не только вами. Рейхспрезидентом будет назначен адмирал Дениц. Свою ставку он, скорее всего, переведет под Фленсбург. Там и соберутся все через день-два. Значит, говорите, меня выдает голос? – усмехнулся Лей.
– Не только! – заявила обиженная на все Ханна. – Глаза! Вы ими постоянно приказываете.
– Спасибо, учту, – пробормотал Роберт, глядя вверх. Он подумал, что отважной, но экзальтированной Ханне Рейч лучше бы подольше не видеть того, что надвигалось.
Эфир точно сбесился: «Ребята, двадцать “Мустангов” на три часа над вами! Парни! Десять “Спитфайров” на восемь часов… Атака справа! Атака справа!» – надрывались свои. Прямо от солнца, сверху, на «Шторх» валилась лавина английских «Харрикейнов». Их трасса прошла в нескольких метрах от крыла «Шторха». «Ну попали! – подумал Лей. – Собачья свалка?»
– А вы сомневались! – воскликнул Грейм. – Кто же нас прикрывает?
– Я думаю… приказ из штаба люфтваффе! Геринг не знал, кого я вывезу! Вас бы он не стал вытаскивать!
– Это понятно! – крикнул Грейм, поймав паузу между разрывами. – Все-таки нужно поблагодарить рейхсмаршала!
«Спасибо, Герман, – мысленно согласился Лей, – все-таки ты друг».
«Мессеры» прикрывали «Шторх»; на место выпавших тут же встраивались другие. Внизу, точно от погребальных костров, поднимались вертикальные черные дымы. Каждый уходил своим «шагом»: «Кометы» штопорами ввинчивались в землю, «Спитфайры», окутавшись дымом, показывали солнцу брюхо, красавцы «Мустанги» крутились, кувыркались, отбрасывая фонари и куски обшивки.
«Шторх» сел благополучно. Правда, на панели уже появился красный сигнал; мотор заглох на пятидесяти метрах.
– Браво! – воскликнул Грейм. – Так мне к Деницу? – осторожно уточнил он.
Открыв дверцу, Лей несколько минут пытался отдышаться; он чувствовал себя выжатым лимоном, который окунули в воду.
– Отсюда, генерал, много путей, – наконец ответил он. – Тот, который вы назвали, означает, что вы сохраняете верность фюреру. Однако… держу пари, что вон тот господин предпочел бы другой путь. – Лей указал на готовый к отлету МЕ-262, около которого стоял и пристально смотрел в их сторону высокий, моложавый Альберт Шпеер; вид у него был довольно независимый и в то же время настороженный.
Грейма вынесли и уложили на носилки. Лей тоже вылез и сел на траву; Ханна присела рядом с ним. Он все никак не мог отдышаться; по лицу струйками стекал пот. Шпеер подошел вместе с генералом люфтваффе Кристианом. Они поздоровались с Греймом и Ханной; на фельдфебеля, естественно, никто особого внимания не обратил.
Шпеер спросил Грейма, откуда он и куда направляется. Тот, учтя недавнее замечание Лея, отвечал неопределенно.
– А я из Берлина, – улыбнулся Шпеер своей неподкупной улыбкой. – Летел без сопровождения, чудом проскочил. Русские танки вот-вот будут на Вильгельмштрассе. Может быть, они уже там.
– Вы видели фюрера? – удивленно спросила Ханна.
– Да, фрау. Слава богу, фюрер жив и здоров.
Если бы у Лея было побольше сил и терпения, он бы, пожалуй, понаблюдал за тем, как станет развиваться эта сцена. Но сейчас он, только слегка пожав руку вскипевшей Рейч, поднялся:
– Надеюсь, генерал, что господин Шпеер, который только что видел фюрера, не забыл передать вам записку от вашей жены, – обратился он к Кристиану. – Вот вам еще одна. – Он протянул ошеломленному генералу письмо от его жены, секретарши Гитлера, Герды Дарановски-Кристиан, которое та вручила ему со слезами, и пошел прочь, к зданию испытательного центра.
Когда он уже умылся и переоделся, смущенный и раздосадованный Кристиан, за что-то извинившись, сообщил ему, что его очень просит прибыть в свою штаб-квартиру рейхсфюрер Гиммлер. Сам рейхсфюрер сейчас болен, лежит в клинике в Хоенлихене; к нему туда съезжаются все.
– Кто к нему туда съезжается, я догадываюсь, – бросил Лей.
– Простите, ради бога, я еще хотел спросить… Герда… как она?
– Спросите Шпеера, – не удержался Лей. – Да ничего она, не волнуйтесь, – добавил он. – Беспокоится за вас. В бункере пока безопасно.
Со Шпеером ему не хотелось встречаться.
За годы войны у него с министром военной промышленности было множество столкновений, но все, так сказать, в рабочем порядке. Когда-то в середине тридцатых Альберт Шпеер работал в ГТФ, в отделе «Эстетика труда», – проектировал переделку свалок в цветники и скверы. Тогда это был очаровательный улыбчивый человек, всем глядевший в рот, готовый выполнить любой заказ Геринга или Геббельса и потихоньку втиравшийся в близкое окружение вождей. После гибели Тодта пост министра вооружений Гитлер хотел поделить между Герингом и Леем, с четким разграничением полномочий. Геринг согласился, а Лей все испортил – отказался да еще и предложил не дробить, а укрупнить министерство и все производство вооружений и боеприпасов сосредоточить в одних руках. И неожиданно назвал имя Шпеера. Геринг тогда так и сел. Строителя, архитектора – на производство оружия?! А Гитлеру мысль понравилась.
– Не справится – прогоню, – резюмировал он.
В результате Геринг обиделся на Лея. Чем лучше Шпеер справлялся, тем откровеннее Геринг негодовал, именуя нового министра «втирушей» и «застольным шутом фюрера». А справлялся Шпеер хорошо! И очень скоро «задвинул» не только Геринга, но и Функа, который часто повторял Лею, что желал бы поглядеть в глаза тому, кто подсунул фюреру этого «мародера».
И тем не менее, и к Функу, и ко многим другим Альберт Шпеер относился по-дружески; Лея же втайне ненавидел. Роберт это давно чувствовал, но не сразу нашел причину. А она оказалась проста: Шпеер был влюблен в Гитлера и отчаянно ревновал его ко всем, с кем фюрер позволял себе дружеские чувства, человеческую близость, абсолютно недосягаемую для самого Шпеера. Ради этой человеческой близости к Гитлеру Альберт Шпеер пошел бы на все, как только что пошел на прямую ложь.
«Однако при всей своей любви летит-то он к “изменнику” Гиммлеру, – напомнил себе Лей. – Вот в этом он весь и есть».
Встречи, однако, избежать не удалось. Уж если кого наметит свести судьба, так непременно столкнет – нос к носу.
Так с ними и произошло при выходе из здания испытательного центра.
– А где же ваш «маскарад»? – дружелюбно осведомился Шпеер, при этом от внутреннего напряжения у него на шее вздулись жилы. – Вообще я думаю, у нас у всех будет что описать в мемуарах.
– Безусловно, – кивнул Лей. – В мемуарах уж мы себе позволим всех расставить по местам. И себя – тоже.
Шпеер слегка покраснел – его точно бросило в жар.
– А сами-то вы куда теперь направляетесь? – резко, с вызовом спросил он.
Хороший вопрос. И что бы он ни ответил, все уже будет «внутренней изменой» кому-либо или чему-либо. А потом это, как мусор из карманов, выворачивается в мемуарах, правда, когда речь идет о других.
Но Шпеер не ожидал услышать того, что услышал.
– Никуда, – был ответ.
Агентов Гиммлера, поджидавших Лея в Рехлине, больше бы устроило, если бы это «никуда» материализовалось у него в посещении альпийских хранилищ: уж теперь бы они его не упустили. Но Лей направился не к самолету, а к машине, где его дожидались телохранители. Сделав вялую попытку от них избавиться, он махнул рукой и велел ехать в Грюневальд, тихое берлинское предместье, где у него был загородный дом. Узнав об этом, Гиммлер отдал распоряжение быстро сформировать два отряда по пятьсот человек из эсэсовцев, обороняющих Рехлин, и «ненавязчиво» сопровождать рейхсляйтера в его «путешествии».
«Лей – это вечная головная боль, – пожаловался Гиммлер Феликсу Керстену. – Но я его понимаю. Я бы и сам с удовольствием сейчас съездил домой».
«Удовольствие» съездить домой могло стоить Роберту жизни или еще хуже – свободы, но ему и на этот раз удивительно везло. «Мерседесы» дважды проскакивали перед наступающими частями Красной армии; в одном случае бой принял отряд СС. В третий раз машины обстрелял английский истребитель: очередь прошила кожаное сиденье и лишь поцарапала Роберту плечо.
Грюневальд почти не бомбили. Наступление тоже обтекло городок с обеих сторон, оставив довоенным, тихим, утопающим в сиреневых и вишневых садах. Подъезжая к дому, Лей увидел свисающий из окна столовой залы белый флаг, но ничего не сказал выскочившему к нему управляющему.
Он немного прошелся по саду. Только отдаленный гул идущих свободным строем к Берлину четырехмоторных бомбардировщиков – «летающих крепостей» – тошнотворным фоном вставал порою за царящим здесь повсюду весенним многозвучием. Птицы, бабочки, цветы… Трели и переливы… Роскошное старое дерево, сплошь в белых цветах, вышло к нему, как «вердикт» весны. За этим деревом начинается аллея, ведущая к могиле Инги. Всякий раз оно словно загораживает этот путь для него.
Он мельком подумал о Лоре… Его седьмой ребенок. На имени настоял фюрер. Лорелея… Родители Инги увезли ее из Европы. Какая она теперь?..
Роберт вернулся в дом. Он знал, что сейчас сделает. Поднимется в свою спальню, снимет с себя все, ляжет в постель и будет спать. Просто, спать. До тех пор, пока и сюда не придут русские солдаты. Тогда он встанет, возьмет автомат и выйдет защищать свой дом. Потому что это единственное, что он еще вправе сделать.
Было воскресенье, 29 апреля 1945 года.
 
В этот день Адольф Гитлер женился на Еве Браун и подписал свое политическое завещание.
При номинальном президенте Денице реальную власть в новом правительстве получали канцлер Геббельс и глава НСДАП Борман. Он же был назван и исполнителем завещания. Хранителем же партийного золота по-прежнему, хотя и негласно, оставался Роберт Лей.
Таким образом, Гитлер показал себя неспособным на главный шаг – передать всю власть одному человеку. Он нарушил фюрер-принцип, изначально заложив семена раздора в будущее руководство Германии. Сделал ли он это сознательно?! Или всего лишь оказался неготовым переступить через себя и даже в могилу пожелал унести призрак абсолюта!
Тридцатого апреля Гиммлера в Хоенлихене посетили министр вооружений Альберт Шпеер и начальник Верховного командования рейха Вильгельм Кейтель. Проездом здесь видели также фон Риббентропа и Функа. Отряд СС охранял Геринга, находящегося под арестом в одном из альпийских замков, и Гиммлер со дня на день собирался отдать приказ освободить его и «очень попросить» тоже прибыть к нему. «С Герингом я всегда договорюсь», – уверял всех Гиммлер.
Если бы в эти дни конца апреля 1945 года Генрих Гиммлер, имея четкий оперативный план, отдал бы приказ всей беспрекословно подчиняющейся ему махине СС занять боевую диспозицию, он заставил бы союзников считаться с собой. Но Гиммлер неверно рассчитал время «Ч» и потерял его. Гиммлер оставался Гиммлером лишь в тени живого Гитлера и потому должен был отдать свой приказ до тридцатого апреля. Но… наступил вечер тридцатого, и мир перевернулся – для нации с головы на ноги; для Генриха Гиммлера – задом наперед.
Известие о самоубийстве фюрера Гиммлер получил еще днем; вечером знал состав нового правительства и собственную жалкую участь, которую уготовил ему Адольф. Но его все это мало огорчило. В отличие от Геринга, он давно уже был автономен, как внешне, так и внутренне. В новом правительстве Деница он также собирался играть собственную роль и заменить поверженный рейхсвер «армией СС». Более того – Гиммлер был уверен, что именно теперь и пришел настоящий, «золотой час» СС как международной опоры против большевизма. С этой уверенностью он и посоветовал Кейтелю, Риббентропу, Шпееру, Функу, безусловно, и Герингу немедленно связываться с Деницем и при первой же возможности отправляться к нему во Фленсбург, куда адмирал переводил свою штаб-квартиру, спасаясь от стремительного наступления союзников. Гиммлер надеялся, что это ненадолго: захолустный Фленсбург мало подходил для резиденции новой власти. Однако именно туда он сообщил Деницу о своем прибытии. Первого мая об аналогичном намерении сообщили также Геббельс и Борман. Из всех троих обещанное выполнил пока только Гиммлер.
Первого мая он уже завтракал с адмиралом на борту пассажирского судна «Патрия», где поселился Дениц. Постепенно съезжались и остальные: Кейтель, Шпеер, Йодль, фон Крозигк, Розенберг, Зейсс-Инкварт, Функ, появился даже Генрих Гофман со своей «лейкой», чтобы лично запечатлеть происходящее для истории. Прибывали генералы и гауляйтеры. И сразу начался разброд. Фельдмаршал Буш требовал немедленно начать наступление против англичан и удержать Гамбург, Гиммлер настаивал на срочном переводе ставки в Прагу, под защиту СС, гауляйтеры Кох и Лозе требовали у Деница по подводной лодке, чтобы сбежать в Южную Америку, а имперский наместник в Нидерландах Зейсс-Инкварт, которого Гитлер назначил министром иностранных дел вместо Риббентропа, послушав все это, заявил, что от всех постов отказывается, а возвращается обратно в Голландию – и пусть его там повесят! Розенберг требовал немедленно, во всеуслышание, объявить о роспуске НСДАП, на что Дениц ответил ему, что рейхсляйтер не вправе это сделать, поскольку здесь находится еще более высокопоставленный партийный чиновник, который должен решать этот вопрос. «Кто же это?!» – недоумевал Розенберг. – Начальник партийной канцелярии Борман, насколько мне известно, в Берлине, а начальник орготдела Лей вообще неизвестно где».
В этом Розенберг ошибался. Лей с тридцатого апреля находился здесь, под Фленсбургом, и даже в одной из кают судна «Патрия».
Курьезность положения заключалась в том, что Роберт все еще беспробудно спал: как заснул у себя в спальне, в Грюневальде, так до сих пор и не просыпался.
Ночью с двадцать девятого на тридцатое через Грюневальд проходили советские дивизии. Связисты энского полка обнаружили антенную вышку, хорошо скрытую среди деревьев парка и наведались в поместье. Когда отряд связистов не вернулся, русские послали еще отряд, на разведку. Но разведчиков постигла участь связистов: все они были бесшумно заколоты кинжалами. Советское командование решило выяснить обстановку и направило к вилле две роты пехотинцев. Завязался бой.
Эсэсовцев, охранявших Лея, было тысяча человек, русские же могли подтянуть любые силы… Гиммлер в это время собиравшийся вылететь из Хоенлихена к Деницу, отдал приказ немедленно, самолетом, эвакуировать Лея.
В парке трещали автоматные очереди, рвались гранаты, но в доме стояла относительная тишина. Телохранители вместе с двумя эсэсовцами с самого начала боя тщетно пытались поднять Лея на ноги и заставить соображать. Наконец они решили, что рейхсляйтер настолько пьян, что все их усилия напрасны. Тогда они просто вынесли «тело», заботливо завернув его в одеяло и захватив мундир, погрузили в севший за парком самолет.
Преодолев опасный путь до северного побережья, они так же аккуратно доставили Лея на «Патрию», где его осмотрели Керстен и Брандт и дружно пришли к выводу, что у Роберта очень здоровый сон – редкость для вождей с их вечно взвинченными нервами.
Днем первого мая, когда Лей наконец открыл глаза и обнаружил себя в небольшом и незнакомом помещении, он в первую минуту подумал, что попал в плен. Это было вполне логично, потому что во сне он видел себя сражающимся, отстреливающимся от вражеских солдат. Он отчетливо слышал звуки автоматных очередей, взрывы ручных гранат, но вот то, как именно его взяли, вспомнить не мог. Однако, поглядев в окошко иллюминатора на серебристую морскую гладь, он решил, что находится в плену не у русских, а у англичан. Следующая мысль у него была такая: «Один черт! Нужно изыскать способ самоубийства». Своим намерением он сразу поделился с внезапно возникшим возле его постели Феликсом Керстеном. Но тот энергично потряс головой:
– Успокойтесь, Роберт. Вы в безопасности. Здесь все свои. Самоубийства совершаются в другом месте, а здесь все полны решимости действовать в противоположном направлении.
– А… что со мной? – вдруг усомнился Лей. – Меня куда-то ранило?
– Вы целы и невредимы, – усмехнулся Керстен. – И, по-моему, отлично выспались.
Только сейчас в прояснившемся сознании Лея медленно и неотвратимо поднялась во весь рост неприглядная картина произошедшего с ним. Он понял, что ничего не было: ни боя, ни автоматных очередей, ни взрывов… а была усталость, бутылка коньяка и постыдный пьяный сон, в который реальность, точно иллюстрации в книгу, вставила картинки того, как он должен… обязан был себя повести. Опять судьба показала ему кукиш!
Над кормой надрывалась чайка. Она так надоела охранникам из СС, что один даже прицелился в нее, но спрятал вальтер, увидев появившегося на палубе Лея. Почти следом за ним вышел Риббентроп, тоже ночевавший на «Патрии».
– Вы уже знаете? – спросил он.
– Что?
– Все кончено, вот что! Я всю ночь не мог уснуть. Я сегодня же уеду. Без него… все потеряло смысл.
Он смотрел вверх на кричавшую чайку; глаза наполнились слезами.
Роберт понял.
– Когда? – только и спросил он.
– Вчера. Днем. В половине четвертого, кажется.
– Господа! Господин рейхспрезидент просит к обеду! – громко произнес сзади адъютант Деница.
Риббентроп резко повернулся к Лею:
– Вы в новом составе, знаете? Станете служить?
– Нет, не стану, – ответил Лей. – Больше никому и ничему. Хватит.
– Тут по поводу вас… какие-то разговоры. – Риббентроп подошел поближе. – Пока вы спали… вчера, я кое-что слышал. Никто ничего толком не знает, но подозревают, что фюрер оставил вам какое-то особое распоряжение по поводу партийной казны. Всех это очень интересует.
– Спасибо, что предупредили, – кивнул Лей. – А к Борману разве нет вопросов?
– Прежде всего нет самого Бормана.
– Его нет здесь? И не было? – уточнил Лей.
Риббентроп отрицательно покачал головой:
– Вчера он прислал телеграмму о назначении Деница рейхспрезидентом вместо Геринга. Это было еще без меня. Сегодня уже при мне Дениц получил телеграмму от Геббельса, что завещание выслано и что Борман тоже намерен выехать. С тех пор никаких сведений нет.
– А Геббельс разве не собирался сюда?
– Я об этом ничего не слышал.
У Роберта под сердцем прошел холодок.
Они спустились в столовую, где находились новый президент Карл Дениц, Гиммлер, Функ, Кейтель, Шпеер и прочие знакомые лица. Выглядели все, как и сам президент, довольно пришибленно; аппетита ни у кого не наблюдалось.
Лей, ничего не евший по меньшей мере двое суток, вообще не смог проглотить ни куска. На сердце набегали холодные волны. На него напал один из тех приступов заикания, когда он слова не мог выговорить, не споткнувшись. Зато внутрь слова стекали ровным потоком, и он говорил с собою спокойно, без запинки, все называя и ничего не обходя стороной.
Самым страшным была не смерть Адольфа и, по-видимому, Евы – тоже, а молчание Геббельса, не раз прежде заявлявшего о намерении разделить ту же судьбу. А Магда говорила, что будет с Йозефом до конца.
«Что же они с детьми-то сделали? – спрашивал себя Роберт. – Перестреляли их, что ли, или потравили, как крысят?! Господи… Хельге тринадцать! За нее-то не могли решить!
– Тебе нехорошо? – спросил, наклонившись к нему, Функ.
– Н-нужно с-с-связаться с Г-геббельсом… с б-бункером… – Лей совершенно не мог говорить.
– Связи с пятнадцати тридцати нет, – уточнил Дениц. – Будем еще пытаться.
 
Попытки связаться с бункером делались постоянно. Лей, сидя с телеграфистами и наплевав на деликатность, вдоль и поперек изучил переданное ему Магдой для Гарольда письмо. Роберта бросало то в жар, то в холод от этих твердо, красивым почерком выведенных строк:
«Мой дорогой сын! Мы уже шесть дней живем здесь, в этом бункере. Здесь все мы: твой папа, пять твоих маленьких сестренок и братишка и я, – закончим свою жизнь как национал-социалисты, единственно возможным и достойным способом… Мир, который настанет после ухода фюрера и национал-социализма, не стоит того, чтобы в нем жить; поэтому, уходя из жизни, я возьму с собой и детей. Им будет плохо в той жизни, которая настанет после нас; поэтому милостивый Бог простит меня за то, что я сама дам им избавление… Дети ведут себя чудесно! Они обходятся без всякой помощи в этих странных обстоятельствах. Сами укладываются спать, сами умываются, сами кушают – и всё без плача и хныканья. Бывает, что снаряды рвутся прямо над бункером, и тогда старшие прикрывают собой младших… У нас теперь только одна цель: быть верными фюреру и умереть вместе с ним; ведь то, что мы можем окончить жизнь рядом с ним, – это милость судьбы, которой ни в коем случае нельзя пренебречь!.. Каждый человек должен когда-то умереть, и кто знает, что лучше: жить недолго, но достойно и умереть мужественно или терпеть долгие дни позора и унижений!..»
Конечно, Магда писала это, не зная, как будет добираться до Гарольда это письмо, через чьи руки к нему попадет… и все же Роберту было страшно. Он твердо решил, что вылетит в Берлин.
Связи по-прежнему не было. Наконец из Берлина добрался-таки курьер (как потом выяснилось, единственный из четверых посланных) – чиновник Министерства пропаганды Лоренц, с экземпляром завещания Гитлера. Этот экземпляр предназначался для вечного хранения в будущем музее истории нацизма, в Мюнхене. К нему было приложено своеобразное «послесловие» от Йозефа Геббельса:
«Бредовые планы предателей омрачили эти критические дни войны; теперь для меня единственно возможное решение – держаться вместе с фюрером до конца, до самой смерти. Таким путем я хочу сослужить службу немецкому народу и его будущему. Наступают тяжелые времена, и теперь хороший пример может оказаться еще важнее, чем обычное мужество. Исходя из этого, я объявляю от себя лично и от имени моей жены и детей о нашем непреклонном решении не покидать столицу рейха даже в случае ее падения и кончить жизнь на стороне фюрера, потому что для меня жизнь вне службы фюреру и не на его стороне не имеет никакой ценности.
29 апреля, 1945, 5.30 мин. утра. Берлин
Йозеф Геббельс»
 
Лей полчаса вытряхивал из полумертвого от усталости Гейнца Лоренца хотя бы какие-то сведения о Геббельсах. Но Лоренц покинул бункер двадцать девятого, в седьмом часу утра, фюрер был еще жив и здоров…
– Фюрер сказал, что, даже если его самого уже не будет в живых, генерал Венк сумеет вызволить тех, кто останется, – из последних сил припоминал Лоренц под нажимом Лея.
С Венком удалось установить связь: генерал сообщил, что сегодня к нему подтянулись последние части 9-й армии. Обе армии обескровлены; против русских танков у него ничего нет. Зато есть несколько тысяч беженцев, которых нужно кормить…
– Венку я приказывать не стану, – уныло сказал Дениц. – Теперь все, что бы он ни сделал, будет подвигом.
Лей велел подготовить себе самолет.
Попытки остальных отговорить его ни к чему не привели. «Ты, Роберт, тешишь сам себя», – сказал ему Вальтер Функ. «Лей – это вечная головная боль», – повторил свои же слова Гиммлер. Грейм и Дениц активно пытались убедить Лея в невозможности добраться до Берлина по воздуху.
– А по земле вам туда точно не попасть, несмотря ни на какой камуфляж, – сказал Грейм.
– А вам какое дело?! – вдруг сорвался на него Лей. – Вы лучше займитесь вашими прямыми обязанностями! Вы дали клятву фюреру! Я знаю. Вот и выполняйте свой долг – арестуйте этого господина! – он указал на усмехающегося Гиммлера. – Фюрер вам это приказал! А вы поклялись!
Грейм и Гиммлер смущенно переглянулись. Дениц примиряюще поднял обе ладони:
– Господа, господа, не будем… Мы теперь должны думать о том, как идти вместе с западными державами и сотрудничать с ними. Мы должны быть все едины в наших устремлениях. Поэтому не будем…
– Мы-то и не собирались, – насмешливо перебил его все слышавший Шпеер. – А вот на нашего товарища, похоже, нашел стих вывернуть нас всех наизнанку! Сейчас он примет одну из своих знаменитых поз и займется каждым. Здесь очень удобно говорить правду. А главное – вовремя! Но, на мой взгляд, доктору Лею следовало начать с фюрера и тогда, когда это еще имело смысл.
– Если бы я говорил всю правду фюреру, то вы, господин Шпеер, под эту правду выкачали бы из немецких рабочих последнюю кровь!
– Роберт, прекрати! В конце концов, ты ведешь себя просто непорядочно, – вмешался Функ. – У нас у каждого есть основания устроить истерику.
– Я сейчас уберусь отсюда, – ответил Лей. – Я только прошу меня больше не задерживать.
– Куда… остановись, безумец! – бросился за ним Функ.
Лей крепко схватил его за плечи:
– Ты же учился музыке, Вальтер, прислушайся! Там… сошлись два потока, сшиблись два урагана… А нас, как мусор, отнесло на обочину…
– Господа! Связь с радиокомитетом в Берлине! Связь с Фриче! – выкрикнул выскочивший на палубу адъютант Деница. – Генерал Вейдлинг выслал парламентеров. Он собирается объявить о капитуляции берлинского гарнизона! Господа… русские в бункере!
 
Только через четверть часа Грейм сумел выслать вдогонку Лею две эскадрильи МЕ-109. Но уже над Килем их связали боем эскортировавшие свои бомбардировщики В-17 красавцы «Мустанги». Одиночная «Комета», идущая на большой высоте, представляла собой легкую добычу для постоянно барражировавших над Гамбургом английских истребителей, но их больше интересовали целые эскадрильи немцев, и самолет имел шанс проскочить, увернувшись от нескольких беспорядочных атак. Лей все время набирал высоту и лишь на двенадцати километрах выключил двигатель и, выровняв нос, направил самолет вдоль Эльбы.
Он был один. И почти в тишине, в свистящем потоке ветра… И все-таки – слишком быстро, чтобы ощутить блаженство планирования. Видимо, он так и остался летчиком Первой мировой: тогда полет ощущался телом, а вместе с телом парила душа.
Внизу начал нарастать тяжелый рев: стороной прошли свободным строем «летающие крепости». Куда они? Гауляйтер Гамбурга сдал город англичанам без боя. И непонятно, что здесь делают американцы…
Роберт скорее ощутил, чем увидел, новую надвигающуюся опасность. Шесть «Мустангов», вместо того чтобы эскортировать «крепости», встали ему в хвост. «Комета» была многим хороша, но имела слишком малый запас топлива. И все же планировать становилось чересчур опасно. Он сделал разворот на 180 градусов и провалился в пике. Вот оно… так и есть! Ведь просил же подготовить исправную машину! А они только болтали, и в результате… Роберт почувствовал, что начинает задыхаться и сбросил кислородную маску. Кабина наполнилась паром и почти сразу обледенела изнутри. Фонарь весь точно зарос инеем – почти полная потеря видимости в предзакатном небе. Штопор… Голову начало мотать так, что лязгали зубы. Конец надвигался слишком быстро. Глупый конец!
Он отжал ручку вперед, усиленно работая педалями, вывел «Комету» из штопора, но прежней высоты уже не набрать. В эфире ломаный немецкий просит садиться. Лей послал его матом. Голос перешел на английский. Роберт не сразу осознал, что происходит. Он подумал, что вывернулся и американцы продолжат выполнять свое летное задание. И внезапно обнаружил шесть «Мустангов»: под собой, над собой и по бокам. Такого он не увидел бы и в страшном сне! Вежливый голос по-английски просил его садиться.
«У вас поврежден фонарь и пустой бак, – сообщал американец. – Под вами шоссе на Люнебург. Садитесь! Мы знаем – кто вы. С вами говорит полковник американских ВВС Бриттон. Мы вас все равно посадим. Пожалуйста, не делайте глупостей! Под вами свободное шоссе на Люнебург…
Плен. «А чего еще ты ожидал? – почти спокойно спросил себя Роберт. – Не теперь, так – через неделю, через месяц».
Его бережно прижимали к земле. Он машинально выровнял крылья… Что еще оставалось?! Полковник Бриттон продолжал уговаривать сесть и даже начал давать советы. Жаль было губить самолет… на земле у него будет пара минут…
Роберта вдруг обдало жаром: он вспомнил, как отдал ампулу с ядом мальчику на шоссе и полез за пазуху… О, дьявольщина! Он же и браунинг отдал!..
Лей, как припадочный, хлопал себя руками по груди, не веря, не постигая катастрофы. С ним не было оружия! С ним, называвшим себя солдатом, перед всем миром утверждавшим, что выполняет приказы, не оказалось оружия в тот единственный момент, когда оно ему понадобилось!
«Комета» покорно скользила к земле… Бриттон советовал сесть не на само шоссе, а на поле, возле леса, чтобы трава замедлила бег. Оставалось только выпустить полозья. Глупый конец? Скорее – смешное окончание!
Резко подняв нос «Кометы», Лей сдвинул фонарь. Самолет натужно рванулся и, постояв на хвосте, плашмя рухнул на деревья.

Часть II

Встреча Советской и американской армий на Эльбе, между Магдебургом и Дрезденом, в районе городка Торгау, состоялась еще двадцать пятого апреля. Таким образом, цель – расколоть Германию на две части – была достигнута. Американцы устремились на юго-восток, на штурм «Альпийской крепости», которая, безусловно, была во многом продуктом пропагандистского блефа Йозефа Геббельса.
«Лишь по окончании всей кампании, – писал позже командующий 1-й армией генерал Брэдли, – мы поняли, что эта крепость существовала больше в воображении фанатичных нацистов. Она превратилась в некое пугало… Но, пока оно существовало, легенда о крепости казалась слишком зловещей угрозой, чтобы ею пренебрегать, и в результате в последние недели войны мы не могли не учитывать ее в своих оперативных планах».
Так или иначе, но альпийские районы несомненно притягивали американцев.
 
2 мая 1945 года капитулировали германские войска в Италии.
4 мая был подписан акт о сдаче армий в Голландии, Дании и Северо-Восточной Германии. Советские войска заняли Польшу, Чехословакию, Венгрию.
Берлинская операция еще шла; она закончится лишь 8 мая. Три русских армии (Жукова, Рокоссовского и Конева) при поддержке двух армий Войска Польского разгромили 93 немецкие дивизии и взяли в плен около 480 тысяч немецких солдат.
9 мая была разбита последняя группировка немцев, в Чехословакии.
А на самом юге, в городке Фридрихсхафен, на Боденском озере, на швейцарской границе, расположился пункт Красного Креста и госпиталь, закрытый для посторонних и журналистов. Здесь, за крепкими спинами американских солдат с непроницаемыми взглядами и постоянно работающими челюстями, происходили какие-то встречи, велись тайные переговоры, приезжали и уезжали дипломаты и военные.
4 мая 1945 года Маргарита Лей переступила границу этой обособленной, насыщенной событиями и сменой лиц территории. Маргарита приехала сюда вместе с генералом Смитом, начальником штаба Эйзенхауэра. Здесь ей передали вещи ее мужа, часть его документов и письмо: для ее дочери Анны – от Хельги Геббельс. От того же Смита Маргарита уже знала о самоубийстве семьи Геббельсов.
Сведения предоставили русские, передав два акта, составленные 2 и 3 мая.
2 мая 1945 года в центре города Берлина, в здании бомбоубежища германской рейхсканцелярии, в нескольких метрах от входных дверей, подполковником Клименко, майорами Быстровым и Хазиным в присутствии жителей города Берлина – немцев Ланге Вильгельма, повара рейхсканцелярии, и Шнейдера Карла, техника гаража рейхсканцелярии, – в 17:00 часов были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины. Труп мужчины низкого роста; ступня правой ноги в полусогнутом состоянии, с обгоревшим металлическим протезом, остатки обгоревшего мундира формы партии НСДАП, золотой партийный значок, обгоревший, пистолет системы «вальтер»…
 
Из медицинского заключения
На обгоревших трупах видимых признаков тяжелых смертельных повреждений или заболеваний не обнаружено… При исследовании трупов установлено наличие запаха горького миндаля и обнаружены кусочки ампулы во рту.
 
3 мая 1945 года
Акт составлен после опознания адмиралом Фоссом
…В пустом помещении на двухъярусных кроватях обнаружены шестеро детей: пять девочек и один мальчик. Дети одеты в длинные ночные сорочки и пижамы из светлой ткани… На лицах темный румянец от действия, предположительно, цианистого калия…
Маргарита все не могла заставить себя прочитать письмо Хельги и, наконец взяв его в руки, снова невольно отвела глаза. Безусловно, она имела право прочесть письмо, адресованное ее ребенку другим ребенком, тем более при подобных обстоятельствах, но… Но смерть бросила на все такую жуткую, такую недетскую тень.
Хельга была самой сложной из детей Магды и Йозефа. Неуравновешенная, нервная, очень добрая и очень своевольная девочка, спорщица и фантазерка – она была и взрослее своих тринадцати лет. Йозеф как-то сказал Маргарите, что Хельга настолько умна, что лишь природная доброта как-то примиряет ее с миром. С Анной они дружили с первых сознательных лет. Тот же Геббельс называл их отношения «дружбой молодых мужчин» – без бытовой мелочности и пустословия.
Маргарита долго сидела с письмом Хельги, вглядываясь в знакомый торопливый почерк, поглаживая, лаская стремительные строчки и… не прочтя ни одной из них. В смерть Хельги, в такую смерть, сердце отказывалось верить. Об остальных детях Магды она усилием воли заставляла себя сейчас не думать.
Генерал Смит сказал ей, что детей отправили в один из уцелевших берлинских моргов; их тела могут быть выданы кому-нибудь из родственников; возможно, матери Йозефа Геббельса, фрау Катарине Марии Геббельс, проживающей сейчас с семьей старшего сына в Дюссельдорфе.
Двойняшек Маргарита оставила в Цюрихе, у своей тети. Дети часто звонили ей сюда, в Фридрихсхафен: Генрих, как всегда, проявлял сдержанность, а Анна в последний раз даже расплакалась, умоляя: «Мама, скажи мне, ну хоть в какой-нибудь форме – я пойму: что там происходит? Что с папой? Мама, скажи!» Маргарита снова повторила, чтобы они успокоились, что она никогда их не обманывала и теперь не обманывает – папа сам скоро сможет с ними поговорить.
Роберт очнулся только 6 мая. Чувствовал он себя отвратительно, однако нашел в себе силы тут же заявить, что «при взятии в плен его не имели права подвергать избиению». Изумленный, даже несколько растерявшийся Смит немедленно связался с проводившим задержание полковником Бриттоном, и тот был возмущен подобными обвинениями. Бриттона попросили составить новую докладную записку, со всеми подробностями. Полковник снова описал, как рейхсминистра обнаружили на дне крутого оврага, сразу сделали укол обезболивающего, бережно доставили самолетом в Ротенбург, где сделали рентген. И лишь через сутки, убедившись, что ни переломов, ни серьезных повреждений нет, специальным самолетом, оборудованным под «летающий госпиталь», вывезли на юг. Все это время ему давали обезболивающие и успокоительные препараты, облегчавшие состояние. Сопровождавший Лея из Ротенбурга американский врач все подтвердил.
– Вас выбросило из кабины упавшего на дерево самолета, и вы сильно ударились о землю спиной. А затем скатились в овраг, склоны которого оказались черт знает чем утыканы – камнями, кочками, пнями… Таким образом, вы и ушибли себе все тело…
– Никаких пней я не помню, – огрызнулся Лей. – Зато помню две черные рожи.
– Среди летчиков авиаполка, которые вас сажали, нет ни одного чернокожего, – возразил Смит. – Летчики были восхищены вашим мужеством и летным мастерством. Они обращались с вами бережно, как с младенцем. И потом, как вы можете что-то помнить, если были много часов без сознания?!
– Помню, – настаивал Лей. – И буду жаловаться в Комиссию Объединенных Наций.
 
– Только подумай – упасть в неба на дерево, с дерева на землю, а с земли еще и в овраг! – сказал Роберт Маргарите. – Отчего было не сверзиться сразу и в преисподнюю?!
Он поговорил с детьми по телефону. Потом, пока Маргарита отсутствовала, написал-таки жалобу в Комиссию ООН. (Эта Комиссия по военным преступлениям была создана 7 октября 1942 года. В нее вошли пятнадцать стран, в том числе США и Великобритания.)
Лей не знал, что здесь же, под Фридрихсхафеном, находятся сейчас еще трое: Филипп Боулер, Альберт Борман (брат Мартина) и Вальтер Бух. К каждому из них у американцев были особые вопросы. Например, от партийного судьи Буха они надеялись получить «дела» на некоторых членов партийного и государственного руководства, чтобы потом использовать эти материалы в суде. А от Боулера, партийного «куратора» программы «эвтаназии», – материалы медицинских исследований. (В будущем все эти трое пленников покончат жизнь самоубийством.)
Что касается Лея, то он прекрасно сознавал, какие «вопросы» у американцев к нему. Скорее всего, они поймали нескольких военнопленных, выбравшихся из шахты под номером четыре и допросили их. Из двенадцати шахт американцы, таким образом, обнаружат две-три, а вот остальные – никогда. Если, конечно, кто-то им не укажет. «Там, где пахнет золотом, эта недонация работает как профессиональная ищейка, – рассуждал Лей, – и, принюхавшись, конечно, уже взяла след. Но Бормана они пока не нашли, о нем и свои ничего не знают. А вот его «бережно, как младенца», доставили сюда и скоро начнут трясти… как грушу. Сам виноват. Слишком много эмоций и коньяка. Ладно, – уговаривал он себя, – еще поглядим. Я вам еще устрою!»
Он наотрез отказался от всех уколов и потребовал немецкого врача.
И силы бороться, и ирония над врагами и собой, и даже задор – все имело сейчас один источник: Маргарита! Ее присутствие здесь было любезностью американской стороны. Таких «любезностей» будет, по-видимому, еще немало. До поры.
Роберту нужно было как можно скорей объяснить Маргарите все происходящее, а затем вместе принять решение. Вместе! Впервые за все годы их любви он не ощущал в ней твердыни сопротивления, которую ничто не смогло сломить. «Теперь вместе… всё только вместе. Обещай», – попросила она, и он не сказал «нет».
По подсчетам Деница, чтобы вывести армии, противостоящие советским войскам, и беженцев из Восточной Германии за англо-американские позиции, требовалось восемь-десять дней. Для этого нужно было продолжать сражаться хотя бы между Гамбургом и Лауэнбургом, то есть «держать открытой дверь» для всех бегущих от русских в Шлезвиг-Голштинии. Нужно было срочно сдать Западный фронт, но сдать его не играющему в политику Эйзенхауэру, а более независимому Монтгомери. И тот принял от немцев предложение о чисто военной сдаче в Северо-Западной Германии, Нидерландах и Дании, этим нарушив договоренность между союзниками требовать от германского верховного командования капитуляции всех вооруженных сил. Соглашение о перемирии вступило в силу 5 мая, в восемь часов утра.
Дальше свою партию сыграл Эйзенхауэр. Когда Дениц предложил ему принять «безоговорочную частичную» капитуляцию остальных еще воюющих на Западном фронте германских армий, он гневно потребовал «капитуляции на всех фронтах всем трем великим державам». И пригрозил американскими бомбами захлопнуть «дверь в Голштинии».
Таким образом, 7 мая в Реймсе, адмирал Ганс Георг фон Фридебург и генерал-полковник Альфред Йодль подписали протокол о капитуляции германской армии на всех фронтах.
Объяснения все давали (и дают) разные, но один факт неоспорим: за первую неделю мая Деницу удалось увести и отправить к англо-американцам приблизительно три миллиона солдат и беженцев.
Русские по поводу перемирия и этой первой капитуляции крепко выругались. Они еще насмерть бились в Берлине, еще отдавали жизни своих солдат, прошедших четыре круга Дантова ада, а дорогие союзники уже с 5 мая решили жить в мире!
9 мая, в 0 часов 42 минуты по московскому времени в здании бывшего военно-инженерного училища, расположенного в городке Карлсхорст, под Берлином, представители трех родов войск – генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, адмирал Ганс Георг фон Фридебург и генерал-полковник люфтваффе Ганс Штумпф – поставили свои подписи под официальным актом о капитуляции Германии:
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, – Верховному главнокомандованию Красной армии и одновременно Верховному командованию Союзных экспедиционных сил.
2. Германское верховное командование немедленно издает приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23:01 часа по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться…
Затем состоялся прием и банкет с шампанским и икрой. Кейтель шампанское пил, как пил бы уксус. Йодль аккуратно пригубил, из вежливости. Фридебург попросил заменить шампанское русской водкой и помянуть всех павших с обеих сторон.
 
А такова дальнейшая судьба этих немецких военачальников.
«Я верил, но я ошибался. У меня не нашлось сил предотвратить то, что неизбежно должно было произойти, в этом моя вина. Трагично сознавать, что лучшее, на что я был способен как солдат, повиновение и преданность, были использованы для достижения недостижимых целей; обидно понимать, что даже честное исполнение долга может быть бессмысленным. Но такова моя судьба», – так напишет в Нюрнберге Вильгельм Кейтель, приговоренный к смертной казни через повешение. Он откажется от прошения о помиловании, выразив последнее желание: заменить веревку пулей. Но в символической смерти солдата ему будет отказано.
Альфреда Йодля тоже приговорят к повешению. Виновным он себя не призна́ет. А своей жене, в ночь перед казнью, он напишет: «Я отправил на смерть столько людей, что не имею права сам бояться смерти. Смерть для меня не только кара, но и освобождение от тюрьмы и тюремщиков». В 1953 году Йодль будет посмертно оправдан и реабилитирован в Федеративной республике Германия.
Генерал-адмирал Ганс Георг фон Фридебург, или «фюрер подводного флота», не оставил ни писем, ни разъяснений. 23 мая 1945 года, во Фленсбурге, перед арестом правительства Деница, он покончит с собой.
Ганс Юрген Штумпф, заместитель Грейма, один из проигравших «битву за Англию», будет привлечен к суду английского военного трибунала и в 1947 году оправдан.
 
В первой декаде мая Фленсбург был полностью окружен английскими войсками. Крошечный «анклав» на судне «Патрия» вместил в себя не только номинальное правительство Деница, но и еще одно – правительство при правительстве – «Союзную контрольную комиссию по делам ОКВ» под председательством генерал-майора Рукса. Что они все там делали?
Позже один из самых активных членов правительства Деница Альберт Шпеер выполнит свое намерение оставить мемуары и опишет эту деятельность с присущим ему юмором:
«…Поскольку правительству было уже, в общем, нечем заняться, оно усердно принялось создавать всевозможные властные структуры и уделять внимание исключительно проблемам самообеспечения. Так Дениц, подражая кайзеру, назначил глав своих кабинетов – военного (адмирал Вагнер) и гражданского (гауляйтер Вегенер). После долгих споров было решено, что к главе государства по-прежнему следует обращаться “гросс-адмирал”; была создана служба информации, и специально выделенный для этого человек целыми днями сидел у старого радиоприемника и слушал новости. Непонятно каким образом оказавшийся во Фленсбурге ранее принадлежавший Гитлеру огромный “мерседес” теперь отвозил Деница в его расположенную всего лишь в пятистах метрах от “Патрии” квартиру… Фельдмаршал Кейтель, все еще занимавший пост начальника штаба Верховного командования, был арестован; наше правительство не только не обладало реальной властью, на него попросту никто не обращал внимания.
Мы прекрасно понимали, что ничего не можем, и, тем не менее, составляли меморандумы неизвестно для кого… Только неиссякаемые запасы министра продовольствия оживляли настроение. По-моему мнению, мы попросту превратились в комических персонажей и напрочь утратили серьезность и основательность, так выгодно отличавшие нас во время проходивших в этом здании переговоров о капитуляции».
Бывший статс-секретарь Штукарт, поставленный во главе Министерства внутренних дел, разработал меморандум о преемственности власти, суть которого заключалась в том, что никто из членов правительства, как и сам президент, не должны были добровольно отказываться от своих должностей.
Из всего правительства этот меморандум поддержали единицы: среди них сам Дениц, Альберт Шпеер и – неожиданно – Лей, который заявил Союзному командованию, что в качестве главы Трудового фронта будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока его официально не признают неправомочным. Американцы, конечно, поинтересовались, и с изрядной долей иронии, что именно он, как глава профсоюзов, намеревается делать, а главное – каким способом, находясь в плену-то? Лей потребовал себе в постель отчет, какие продовольственные склады открыты на юге страны. Американцы, посовещавшись, предоставили ему информацию. «А под Швеннингеном?» – уточнил Лей. Генерал Смит навел справки и сказал, что доктор Лей что-то путает. «Я путаю?! – возмутился Роберт. – Вы что, генерал, не знаете, где у вас в доме какая мебель стоит?! Я путаю!» Генерал ответил, что мебель тут ни при чем; вокруг Швеннингена никаких складов нет, а на юго-востоке до самой реки – минные поля. «Мины там только по периметру, – объяснил Лей, – а дальше – чисто. И три подземных бункера с консервами и мукой». Смит обещал послать саперов. «Ваши саперы провозятся несколько дней, а нашим беженцам жрать нужно! Дайте мне двух саперов, грузовики, ребят покрепче и поедем туда прямо сейчас». Смит развел руками: он отказывался понимать.
– Неужели я так плохо говорю по-английски?! – начал раздражаться Лей.
– Вы превосходно говорите, но…
– Бункеры вы сами едва ли отыщите. Саперы снимут пять-шесть мин, дальше я на грузовике поеду один, остальные – следом, на расстоянии. Никаких сюрпризов не будет, слово чести.
 
Продовольственные запасы под Швеннингеном предназначались на случай длительной обороны «альпийской крепости» и были основательны. Роберт, едва почувствовал себя в состоянии передвигаться, сразу начал соображать, как бы ему поскорей попасть на эти склады. Требовалось изъять из бункера номер два совсем небольшой ящик, в котором под медицинскими препаратами лежало несколько папок с документацией. Это были технические и эксплуатационные характеристики и разработки дизайна «народного автомобиля», профессионально сфальсифицированные; проще говоря, чистая липа.
Идея принадлежала самому Лею; техническое воплощение – молодому Порше. Нужно было сделать так, чтобы, когда, по выражению Лея, «“американские мародеры” начнут рыскать по нашим заводам, “фольксвагеном” никто бы по-настоящему не заинтересовался». Порше сконструировал также и запасной конвейер, который можно было бы собрать и запустить даже на вышедшем из строя предприятии. «“Фольксваген” должен остаться немецким и гнать малолитражки без перерыва так, чтобы занять хотя бы пятьдесят-шестьдесят процентов нашего рынка, несмотря ни на что», – считал Роберт Лей, и инженеры поддержали его.
Для полного воплощения идеи к началу мая оставалось переправить последний ящик в Вольфсбург.
 
Американцы, обсудив ситуацию со складами, согласились предоставить саперов и грузовики. Присутствие рядом с мужем Маргариты убеждало в том, что доктор Лей не самоубийца, да и его слову верили.
– Ваш муж живет сейчас по второму закону термодинамики, – сказал Маргарите американский врач, лечивший Роберта. – Вообще такие, как он, приходят в мир, чтобы его изменить. Я бы к подобным людям применял особые законы, поскольку они в собственной природе не виноваты. Мы, американцы, как нация к этой природе особенно близки.
– Вы хотели бы для своей нации особые законы? – улыбнулась Маргарита.
Доктор тоже улыбнулся в ответ, но несколько замороженно.
Лей слышал этот краткий диалог из-за двери и, когда Маргарита вошла к нему, только развел руками:
– Гре-ета!
– А думаешь, ты меняешься?! – парировала она.
– И… как же мы… будем? – Он приподнялся, чтобы взять рубашку, которую она ему принесла.
Маргарита села к нему и обняла так крепко, как только это можно было, не причиняя боли:
– Как всегда.
 
С Леем под Швеннинген отправился немецкий врач, которого Роберт потребовал себе под предлогом недостаточного владения английским. На этого человека Лей и надеялся как на исполнителя плана по доставке липы в Вольфсбург. Он, еще в спальне оставшись с врачом наедине, быстро и четко объяснил, что именно требуется сделать, и доктор, Вальтер Лютц, твердо обещал все исполнить в точности.
Капитуляция была уже подписана, и в Германии установилась не то чтобы тишина, а, скорее, молчание – настороженное и угрюмое безмолвие хозяев, в доме у которых слишком много незваных гостей.
Юго-восточнее Швеннингена американские саперы сняли четыре мины, и Лей направился к грузовику, чтобы ехать через поле к подземным хранилищам. У машины его догнал американский сержант и сказал, что поведет грузовик. «Вы камикадзе?» – осведомился Лей. Сержант пожал плечами: «Вот уж нет! Начальство полностью вам доверяет».
И в самом деле: цепочка грузовиков сразу выстроилась за головной машиной и потянулась к реке. Американцы вскоре оценили способность немцев к камуфляжу. Бункеры были выстроены и замаскированы так, что до конца света могли бы оставаться никем не обнаруженными.
Доктор Лютц, вошедший в одно из хранилищ вместе с Леем, попросил позволения взять себе один ящик с медикаментами для беженцев. Американский полковник, руководящий разборкой и погрузкой складов, заглянул в ящик и, поворошив лежащие сверху коробки с таблетками, кивнул.
Бо́льшую часть основательных запасов продовольствия отправили в Штутгарт и Нюрнберг; несколько грузовиков выехало в Тутлинген, маленький городок, возле моста через Дунай, где скопилось много беженцев. Дальше бежать было уже некуда, да и незачем: люди ждали отправки домой.
Пока американцы прямо на железнодорожной станции раздавали беженцам продукты, Лей перешел через пути и присел отдохнуть возле аккуратно подстриженных кустов акации. Трава здесь была как шелк; от нее тянуло чем-то опьяняющим. Он погладил ее ладонями; потом лег на живот, положив голову на согнутые руки, и стал вдыхать этот запах, сразу заполнивший его голову и грудь. В прежние годы он едва ли позволил бы себе такое публичное «расслабление»: за двадцать лет он чересчур привык быть в центре внимания, где бы ни появлялся. Однако теперь, в царящих повсюду хаосе и общей озабоченности, решил побыть частным лицом. Американцы не выпускали его из виду, но на них ему было наплевать.
Позже, возвратившись в Фридрихсхафен, Роберт признался Маргарите, что таким способом хотел и проверить кое-что. Лежа ничком на траве, он быстро ощутил, как к нему стягивается вниманье. Люди подходили по одному, целыми семьями; многие вылезали из вагонов и присоединялись к собирающейся толпе. Американские охранники тут же сделали попытку протиснуться к Лею, но один беженец, по виду совсем старик, с неожиданной силой оттолкнул американца. Солдат выругался, но стерпел, однако, получив пинок от мальчишки лет пятнадцати, вскинул автомат.
Лей кожей чувствовал что происходит, но медлил подняться. «Нет, стычки я бы не допустил, – рассказывал он Маргарите, – но у меня было такое ощущение, словно мое порядком запущенное тщеславие приятно почесывают». Наконец он встал и попросил подоспевшего офицера успокоить своих парней и дать ему четверть часа поговорить с беженцами. Он догадывался, какие вопросы ему зададут.
– Это правда, что фюрер умер?
– Правда. Фюрер погиб в Берлине, в бою.
– Что теперь с нами будет?
– С вами все будет хорошо. Нужно только потерпеть немного.
– Что же нам делать?
– То же, что всегда делали немцы, – работать.
– Почему вас держат в плену? За что? Чем вы виноваты?
– Виноваты мы все в одном – в том, что проиграли войну. Для политиков проигрыш – преступление.
– Вы сказали – потерпеть… Опять? Мы много лет терпели, до тридцать третьего года. А после начали жить!
– Теперь опять придут евреи и всё отнимут?
– Нет, этого больше не произойдет. Так, как прежде, во всяком случае. Евреям нужно дать собственное государство. Этот вопрос будет решен.
– Но за что же судить вас? Вы не военный и не из СС. Мы вас любим. Мы хорошо жили.
– Почему мы проиграли войну?
– Потому что слишком хотели быть сильными, слишком верили в себя. И мы должны оставаться такими!
«Я говорил с ними долго. Мой полковник уже начал нервничать – людей собралось очень много… И ни одного упрека, Грета! Веришь – ни одного. Правда… позже, уже у машины, меня догнал паренек лет двадцати и спросил, как я считаю: чем частная жизнь отличается от общественной, то есть, к примеру, жизнь семьи – от жизни государства? Было видно, что его этот вопрос очень волнует. Я ответил, что все дело в количестве принципов: в частной жизни их может быть несколько, а в политике один – выгода. Он совсем разволновался и спросил: «Значит, вы так строили наше государство? А если попробовать, как в семье, по нескольким: не убий, не укради, защити слабого, поделись с тем, кто нуждается?!» Я ему ответил: знаешь, парень, ты молод, найди таких же и попытайся. Но вернись я на тридцать лет назад, ничего не стал бы менять. Придержал бы только свое отвращение к евреям. Эта нация спровоцировала в нас немцах психоз ненависти к себе и через это самовозродится».
– И… это… вы бы не стали менять? – кивнул куда-то парень.
Метрах в двухстах, в тупике, три облезлых вагона дожидались, пока их прицепят к какому-нибудь поезду. Около них американские солдаты кипятили в больших чайниках воду, прямо на земле открывали банки с тушенкой; рядом стояла машина Красного Креста. Но в ту сторону даже беженцы, сами измученные и голодные, старались не глядеть.
В этих вагонах из концлагеря под Фрейбургом перевозили заключенных. На станции пришлось заняться «сортировкой»: слишком много людей умерло в первый же день пути, но поскольку всю эту партию предписано было доставить а Штутгарт, то мертвых просто складывали в один вагон, отделяя от живых.
Эти живые выглядели еще хуже мертвых, потому что у них были открыты глаза, из которых смотрел ад. Американские солдаты пытались кормить их, но есть могли немногие. Большинство просто смотрело на зеленые деревья, на траву и бабочек, на суетящихся возле вагонов воробьев.
Этот весенний мир был к ним добр и внимателен. Ветер принес запах белой акации, цветущей у здания станции; бабочки садились на протянутые к ним ладони, а воробьи прямо у них на ногах устраивали разборки хлебных крошек. И американские солдаты не отводили взгляда, как их соотечественники, а старались, как могли, часто сглатывая застрявший в горле горячий ком.
Лей тоже не отвел глаз. Полковник Гаррисон, отвечавший за него перед своим руководством, с удовлетворением зафиксировал на его лице сосредоточенно-болезненное выраженье. Потомок лихих переселенцев, имевший в своем роду генерала, вырезавшего до последнего младенца шесть индейских деревень, Гаррисон не принимал того, что одни немцы сделали с другими.
Изможденные, почерневшие и жалкие, те немцы показались ему особенно страшными рядом с этим – в дорогом костюме и тонкой рубашке, с упругим плотным телом и холеной кожей. Лей был симпатичен американцу до этого момента, и вдруг Гаррисон точно прозрел.
– Не хотели бы побывать на их месте?! – резко спросил он Лея и по тому, как тот дернулся, как еще болезненней скривились его губы и дрогнул взгляд, понял, что попал точно: именно об этом и думал сейчас бывший рейхсминистр.
– Я был там, – Лей вздернул подбородок, выдерживая на себе долгий взгляд Гаррисона.
«12.05.1945
Я срочно вылетаю в Берлин. Такая возможность представилась благодаря любезности генерала Паттона. Здесь были сегодня мистер Бранд, мистер Пирсон и генерал Кельц. Тебе оставлены документы. Я вернусь через два-три дня. Пожалуйста, поспокойней.
Маргарита»
Вернувшись в Фридрихсхафен, Лей вместо Греты нашел эту записку и едва справился с собой. Впервые со времени ареста он остро ощутил свою несвободу – физическую и эмоциональную. И если к первой он себя все же готовил, то вторая застала врасплох.
В ночь на тринадцатое мая с ним случилось то, чего давно уже не бывало: температура поднялась за сорок, и ее ничем не удавалось сбить. Находись сейчас здесь Брандт или Керстен, они бы знали, как поступить: всего лишь оставить пациента в покое. Но американские врачи из лучших побуждений развили бурную деятельность, результатом которой стало состояние совсем уж странное: Лей начал активно требовать к себе американские власти. Бредил он настолько реалистично и обвинения его в адрес врачей были таковы, что доктора решили привести к нему кого-то из военного начальства.
Первым, в шестом часу утра, пришел полковник Гаррисон. Он послушал, что говорит ему Лей, вытаращил глаза на докторов и несколько опасливо оглядел комнату. Лей требовал, чтобы ему принесли бумагу и ручку. Гаррисон распорядился требование удовлетворить. Лей взял ручку, помахал ею, как дирижерской палочкой, потом спокойно улегся и тут же уснул. Температура у него начала снижаться и к полудню уже была, как у всех окружающих, многие из которых после этой ночи чувствовали себя больными.
Днем он проснулся, встал, оделся и как ни в чем не бывало собрался позавтракать, чтобы после взяться за изучение документов, которые ему оставили. Полковник Гаррисон, как обычно зашедший поздороваться, спросил, как он себя чувствует и не передумал ли относительно жалобы Эйзенхауэру.
– Вы ее до сих пор не передали?! – возмутился Лей.
– По правилам у меня на это есть три дня.
– Они давно прошли!
– Я говорю о вашей второй жалобе. Так как вы были больны, я, по инструкции, записал с ваших слов. Но… может быть, вы все же передумаете?
Гаррисон протянул лист с двумя печатями: по всей форме составленную жалобу бывшего рейхсминистра и военнопленного, доктора Роберта Лея на обращение с ним американских оккупационных властей.
В этом документе Лей протестовал против того, что после избиения, которому он подвергся, американские врачи лечат его тем, что «подкладывают к нему в постель мертвых детей».
– Вам прикладывали всего лишь пузыри со льдом… – начал полковник.
Лей судорожно скомкал листок:
– Я действовал по инструкции, – продолжал Гаррисон. – Чтобы признать вас даже временно неспособным отвечать за свои действия или слова, требуется присутствие немецкого врача. А вы его сами отпустили, еще в Тутлингене. Я обязан был…
– Пожалуйста, извините меня, – перебил его Лей, возвращая комок. – Очень прошу вас уничтожить… этот бред. Ничего подобного больше не повторится.
– А первая ваша жалоба не была бредом?! – усмехнулся Гаррисон. – Вы фактически оскорбили людей, которые спасли вам жизнь.
– Я заберу ее назад и извинюсь перед Бриттоном. Я просто был болен все это время. Я… извинюсь.
Полковник пожал плечами, сунул комок в карман и, сухо кивнув, вышел.
Лей стиснул себе голову. Она всегда казалась ему такой твердой, надежной, так крепко запертой!.. И как же теперь ему быть уверенным в том, что и еще какая-нибудь из химер не вылетит из нее наружу и не присядет у всех на глазах к нему на плечо, усмехнувшись и показав свои зубки?!
 
Над Берлином трепетали красные флаги и стоял запах гари, а вдоль канала Купферграбен уже сидели с удочками сосредоточенные рыбаки.
«А я думала, вся рыба в Шпрее до сих пор в обмороке», – пыталась шутить Джессика Редсдейл, когда их машина, петляя из-за бесконечных завалов, пробиралась к нужной им улице.
Милая, добрая Джессика! Это она добилась почти невозможного! Русские, правда, сразу поставили условие: прежде чем выдать тела детей матери Геббельса, допросить ее и фрау Маргариту Лей, крестную мать одной из девочек. К Маргарите интерес был особый, поскольку она была не только Лей, но и Гесс. Однако допрос оказался, скорее, формальностью. Фрау Катарину Геббельс спросили, где она жила последний год, когда в последний раз виделась с сыном – рейхсминистром, чем занимаются ее старшие сыновья и дочь, и, сверив ответы со своими данными, отпустили. О Маргарите все сведения были им заранее предоставлены. В Германии ее не было с тридцать девятого года. Ей задали всего два вопроса: имеет ли она какие-либо известия о старшем брате, из Англии, и с какими русскими авторами работает в качестве переводчицы. Возможно, советские чекисты даже ожидали, что фрау ответит им по-русски. Но Маргарита не смогла преодолеть внутреннего сопротивления. Русские не были виноваты перед ее родиной, напротив, виновата была ее родина, а с нею вместе и она, Маргарита, но эту вину нужно было нести с достоинством.
Русские и американцы сопровождали женщин в морг, затем – на кладбище. Американские офицеры взяли на себя всю физическую работу. Пока они копали могилы, русские стояли в стороне, глядя себе под ноги и по сторонам. Возможно, они выполняли какие-то инструкции, не позволявшие им вмешиваться; возможно, сами не хотели прикасаться к чему-то… но их молодые энергичные лица выглядели сейчас больными, а глаза как будто смотрели внутрь.
Фрау Геббельс все время тихо плакала; ноги ее уже плохо держали, и она, забывшись, жаловалась русскому офицеру, который несколько раз помогал поднять ее с мокрой от дождя травы, что вот, мол, у Есички головка всегда была не тем занята, но невестка-то о чем думала, что дала детей загубить?! Ведь шесть внуков, шесть! А какие были воспитанные, да выдумщики, и какие все разные, а Хельга, старшая, так повзрослела за этот год, так подросла девочка!..
Джессика привезла на кладбище священника; он прочитал молитву над «невинно убиенными». Такие молитвы читались теперь над всеми убитыми или умершими детьми Европы.
Детей похоронили под фамилией Беренд (девичья фамилия матери Магды). На этом церемония была закончена; больше ни на что разрешения не было дано.
 
Выезжали из Берлина, опять бесконечно петляя. Редкие оставшиеся в живых дома казались разноцветными, а погибшие – все серыми: горы и кучи руин.
Джессика позже вспоминала, как советский чекист спросил: что у нее, американской коммунистки, общего с женой и сестрой фашистских палачей? «Маргарита – мой лучший друг, – ответила я и добавила: – Она и вам не враг. Запомните это. Как оказалось, мои слова для них кое-что значили».
В Рехлине они расстались. Маргарита торопилась вернуться к мужу. Джессика собиралась проводить фрау Геббельс до Дюссельдорфа, а затем лететь в Штутгарт, чтобы сделать серию репортажей о национальном герое Франции генерале Шарле де Голле: его армия вступила в Штутгарт неделю назад.
– Что ты намерена делать? – прямо спросила Джессика Маргариту.
– Хочу поскорей перевезти детей – вернуться уж окончательно. И начать работать. Только еще не знаю – где.
Джессика понимала, от чего это зависит. Советские руководители и лидеры союзников с 42-го года открыто говорили о суде над главными нацистами. Но если президент США Рузвельт в речи от 12 октября 1942 года заявил о наказании «нацистских лидеров, непосредственно ответственных за бесчисленные акты зверств», то русские считали «необходимым предание суду специального международного трибунала… любого из главарей фашистской Германии, оказавшегося уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии» (Из заявления советского правительства от 14 октября 1942 года).
Русские не стремились наказать весь немецкий народ. Но они были глубоко и тяжко на него обижены. Русские солдаты-рабочие в начале войны еще надеялись, что немецкий рабочий-солдат откажется убивать своего русского брата, что вся рабочая Германия поднимется на протест, на борьбу. В это верили, этому искали подтверждения в неразорвавшихся над Москвой бомбах, в выпущенных снарядах без запала… Но боль и кровь захлестывали Россию, и русские разуверились, ожесточились. Здесь была скрыта еще одна, невидимая рана, нанесенная России Германией, – предательство немецкого пролетариата.
А организовал, вскормил, вырастил и даже сформулировал это предательство человек, не посылавший на смерть армии и не носивший формы СС, но сказавший: «Германский рабочий это – человек-господин! Таково его самоощущенье, таковы и права», – Роберт Лей.
Еще в феврале 1945 года, в ходе Крымской конференции, союзники обменялись списками главных военных преступников, но имени Роберта Лея не оказалось ни в одном из них.
Джессика достала новые списки и тайком передала микропленку Маргарите. В них значились: Герман Вильгельм Геринг, Генрих Гиммлер, Иоахим фон Риббентроп, Рудольф Гесс, Альфред Розенберг, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Юлиус Штрайхер, Ганс Франк, Вальтер Функ, Фриц Заукель, Вильгельм Фрик, Карл Дениц, Зрих Редер, Альфред Йодль, Мартин Борман, Бальдур фон Ширах, Артур Зейсс-Инкварт, Франц фон Папен, Альберт Шпеер и Константин фон Нейрат.
В список преступных организаций вошли: Правительственный кабинет, руководящий состав Национал-социалистической партии, охранные отряды Германской национал-социалистической партии (СС), Служба безопасности (СД), Государственная тайная полиция (гестапо), штурмовые отряды (СА), Генеральный штаб и высшее командование германских вооруженных сил.
«Сейчас идут споры о включении в список Шахта, Круппа, Фриче и Лея, – добавила Джессика. – Американцы и англичане считают, что Роберт виновен как член руководства партии и как глава Центральной инспекции по наблюдению за иностранными рабочими. Но американцы говорят, что остальная его деятельность невыгодна для разбирательства на суде. Это все, что я пока знаю».
Верная Джессика! Все поняла, приняла, готова помочь!
 
Маргарита ехала из Берлина и с еще одной новостью, которую добыла для нее подруга: в конце лета – начале осени англичане должны будут доставить в Германию своего политического узника, ее брата Рудольфа Гесса.
Во Фридрихсхафене она застала удручающую картину. Американцы, отвечающие за Лея, очень обрадовались ее возвращению, хотя их пленник больше ни на кого не жаловался, не досаждал требованиями, а тихо сидел в своей комнате. Маргариты не было трое суток, и все это время Лей провел в одиночестве, полностью отказавшись от сна, пищи и всякого общения. Свое поведение он объяснил так: «Если я в плену, то нечего делать из этого фарс. Дайте мне соломенную подстилку, кружку воды и кусок хлеба; от остального я отказываюсь». Было замечено, что эта «метаморфоза» произошла с ним не после прочтения документов: к ним он до сих пор даже не притронулся.
«Мы понимаем, что ваш муж находится в состоянии глубокого стресса, вызванного поражением Германии и потерей огромной личной власти, – сказал Маргарите полковник Гаррисон. – Отсюда, так сказать, и неровности в его поведении. Что ж… пока у нас всех еще есть время, вы могли бы пожить вместе, в каком-нибудь тихом уединенном месте, например, в Констанце. Там охраны даже не будет видно. Вы могли бы привезти туда ваших детей, под полные гарантии с нашей стороны. Поговорите с мужем. Я уже пытался дать ему понять, что его положение, как настоящее, так, возможно, и будущее, отнюдь не таково, как он себе нафантазировал. А со временем оно может стать просто блестящим. Все зависит лишь от его правильной оценки сложившейся ситуации».
 
– Можешь говорить спокойно. Прослушку убрали при мне, а после здесь никого не было, – объявил Роберт, едва она вошла.
– Ты для этого не спал три ночи? – спросила Маргарита.
– А как иначе?! Мне необходимо с тобой поговорить.
– А голодовка для чего?
Лей подошел к зеркалу и, встав боком, похлопал себя по животу:
– Придется и еще похудеть. А то вообрази себе, какие боровы предстанут перед судом народов!
– Суд может состояться не раньше осени.
– Откуда мне знать?! Может быть, нас уже через неделю расставят под объективами и произнесут приговор!
– Я сейчас говорила с Гаррисоном… Мы можем поехать в Констанц и забрать детей. Он дал гарантии.
Лей отошел от зеркала, взяв ее за руки, усадил в кресло и сел напротив, не выпуская запястий.
– Грета, ты понимаешь, что происходит?
– Тебя хотели бы купить?
– И самое неприятное, что я вполне продаваемый товар. Если Борман погиб, то я один владею полной информацией о партийной казне. Это миллиарды.
Чего-то подобного она и боялась – до паники, до тошноты… Но неизвестность все-таки была хуже.
Он почувствовал, как она перехватила и крепко сжала его руки.
– Хорошо, что ты сказал мне.
Он посмотрел ей в глаза – никакого вопроса, ни тени сомнения. Гессовская порода!
– В национал-социализм я на ближайшие сто лет в Германии не верю. Слишком нас, немцев, шарахнули по голове. Но и на их обезьянью демократию ни пфеннига не дам, – все-таки уточнил он. – Так что…
Она быстро зажала ему рот ладонью. Первая ее слабость за все эти дни.
– Не нужно приговоров ни себе, никому. Нужно поесть и выспаться. Когда ты проснешься, дети будут уже здесь.
– Ты все-таки решила…
Она улыбнулась:
– Мы с тобой оба хотим одного, а делаем другое. Детям нужно начать жить в Германии. В новой и с нуля. Чтобы не получилось, как со мной. Пусть дышат этим воздухом, разбирают завалы, смотрят, думают, задают вопросы… найдут здесь друзей. Станут немцами.
– Именно тогда, когда «немец» станет оскорблением?! – поморщился Роберт. – Грета, Грета!
Но он вдруг почувствовал такой непреодолимый покой в душе и такую усталость, что если бы она не тормошила его ежеминутно, заставляя что-то есть и раздеваться, то он бы давно уже спал: без бреда, снов и галлюцинаций, спал, как человек твердо знающий, что станет делать, когда проснется.
Три дня они провели в тихом Констанце, в излучине Боденского озера. Роберт читал документы, которыми надеялись его поразить заокеанские психологи: материалы конференций союзников, проекты будущих решений по государственному устройству Германии, кое-что по готовящемуся суду. (Готовили его пока одни русские; американская сторона только сейчас, в мае, дала на него согласие.)
Здесь Лея навестил генерал Джордж Паттон. Они вдвоем долго гуляли по берегу. Когда Паттон отбыл, Лей процитировал его любопытной Анне:
«У каждой нации свои феномены: у египтян – пирамиды, у русских – Сибирь; у англичан – туманы, а у вас, немцев, – армия. Германская армия лучшая в мире, и мы ее сохраним», – сказал генерал.
– Это оттого, что он у нас ничего другого не видел, – уверенно возразила Анхен. – У нас все лучшее.
– Браво, дочь! Так держать, особенно – на ближайшие годы!
С сыном всегда было сложней. Маргарита пересматривала с детьми сотни фотографий, которые предоставили американцы (конечно, для других целей): в основном развалины европейских городов, уличные сценки, толпы беженцев на дорогах… Как-то вечером Роберт попробовал к ним присоединиться. Перебрав несколько снимков, он ткнул в один пальцем и сказал, что война войной, а разрушение тихого Дрездена или Кёльна – средневековое варварство, первобытная месть. Генрих прикусил губы и быстро, незаметно от матери и сестры, перевернул эту фотографию, прикрыв ее сверху ладонью и чуть подвинул к отцу. Роберт увидел надпись: «Сталинград, 1942 год».
 
Этим же вечером Лея еще раз хорошенько «встряхнуло». Полковник Гаррисон привел к нему гостя – немца, соотечественника (которого, впрочем, при имени Лея тоже перекосило).
Этот немец был «чистый» немец. Заместитель Эйзенхауэра по гражданским делам генерал Клей включил его в «Белую книгу для немцев» (список кандидатур немцев на гражданские должности) под номером один. У русских под номерами один и два стояли Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт. «Чистому» немцу, конечно, даны были все гарантии, что свидание с Леем останется тайной, однако он все равно упирался и отговаривался, хотя и не объяснял причин.
Предыстория их взаимоотношений такова: еще находясь во французском плену, Роберт Лей узнал, что его соотечественник, бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр, открыто требует полного отделения Рейнской области от Германии и создания «Рейнского государства».
Роберт тогда перед своими друзьями торжественно поклялся: первое, что он сделает, вернувшись в Кёльн, это набьет предателю морду.
История умалчивает, насколько буквально он выполнил эту клятву. Но отношения с тех пор не прерывались. В 33-м нацисты наглухо закрыли для Аденауэра дверь в большую политику, благодаря чему американцы теперь могли строить в отношении него далеко идущие планы. Для начала они собирались снова назначить его обер-бургомистром Кёльна. Но Лей и теперь был уверен, что если бы желание генерала де Голля и после оккупации сохранить за Францией левый берег Рейна поддержали бы американцы или русские, то «иуда» снова предложил бы себя на пост президента «иудиного государства».
Можно было не сомневаться и в том, что Аденауэр, лучшие годы проведший на политических задворках, питал к Лею не меньшую ненависть. Он-то был уверен, что такая одиозная личность давно уже сидит в каком-нибудь лагере, с петлей на шее, а не в тридцатикомнатном особняке, со своим семейством, и что американцы, если с ним и разговаривают, то предварительно вытерши об него ноги, а оказывается… Одним словом, у обоих старых знакомых при первом же взгляде друг на друга «чувства» едва не пошли горлом, как кровь у чахоточных. Тем не менее они вместе поужинали, побеседовали в присутствии Гаррисона – «возобновили отношения».
…Ночью Роберт ушел один погулять к озеру. Маргарита знала, что охрана не спустит с него глаз, но теперь в ее сердце впился совсем новый страх.
Три дня настроение у него было ровным, а сегодня вечером из-под него точно вылетела очередная подпорка. Грета не поняла, в какой момент это произошло.
Он ходил по берегу, у воды, то глядя себе под ноги, то, остановившись, сильно запрокидывал голову. Он сразу услышал ее близость и стал вглядываться, потом позвал. Маргарита встала за колонну беседки и не двигалась. Она понимала, что ей мешает: плеск воды, звезды, воспоминания. Она все-таки подошла и, прижавшись щекой к его груди, слушала, как колотится сердце. Никаких звезд не было; сеял мелкий дождь, от которого сделалось зябко и пришлось прижиматься все сильней.
– Жить хочется, а жить нельзя, – сказал он тихо. – Но камнем у вас на ногах я висеть не стану.
И быстрым властным поцелуем перехватил ее ответ.
 
Утром Маргарита уехала с двойняшками в Констанц, где все трое преподавали в местной школе. Генрих и Анна учили младшие классы счету и письму; Маргарита пыталась помочь старшеклассникам, у которых погиб учитель литературы, закончить учебный год.
Вернулись они около пяти вечера. В доме было очень тихо. Два сержанта из охраны, обычно невидимые, сидели на кухне с поварихой; еще один охранник шатался по саду с местной девчонкой, что тоже было нарушением. А еще троих Маргарита увидела в беседке, на берегу, играющими в карты. Все они могли так осмелеть и расслабиться только при одном условии: Роберта или не было в доме, или он все еще спал. Маргариту и детей американцы улыбчиво приветствовали, но продолжали заниматься каждый своим. А появись сейчас Лей, всех бы как ветром разметало. Он так себя здесь поставил (с досады, видимо), что эти американцы словно забыли, что он у них в плену, и относились к нему, как к очень высокому начальству.
Природа хотя бы в одном еще благоволила к Лею: она не лишила его превосходного крепкого сна, в который он проваливался порой, как уставший путник – в душистый стог сена, счастливо возникший на обочине пыльной колеи. И Маргарита всегда немножко смеялась от созерцания того блаженства и детской непорочности, которые появлялись на его лице, если он лежал навзничь.
«Когда ты так спишь, твое лицо похоже на солнечную полянку», – сказала ему как-то Маргарита. «И бабочки летают? – фыркнул он. – Не вздумай их ловить».
Но этого ей никогда не удавалось. Такой сон был непонятен ей; он лишь дразнил и мучил чем-то недоставшимся, неповторимым.
Сейчас, пока она вглядывалась (пыталась ловить бабочек), само всплыло воспоминание: дочь переводила стихи и спросила, есть ли синоним к слову «невинные»? Синонима не было. «Может, “неповинные” подойдет?» – предложила Маргарита. Анна задумалась: «Нет, не то. Хотя и подходит точней. Странно! Вот смотри, мама: – “Палачи засыпают с невинными лицами… палачи не виновны…” Конечно, “с неповинными” было бы точнее. Но ведь не то!»
Маргариту тогда всю передернуло, но она спокойно согласилась – да, не то.
Палачи засыпают с невинными лицами… Кто мог написать такое?! И до чего липкое оказалось воспоминание!
Завтра 19 мая – день рождения двойняшек. Ночью в Констанц приедут Эльза с Буцем, жившие сейчас в Нижней Баварии, в местечке Гайленберг. (Этот приезд тоже организовала неутомимая Джессика.) Роберта будить не хотелось. Маргарита решила, что сама встретит Эльзу и спокойно, по-женски, все обсудит с ней, но передумала. Обсуждать они могут сколько угодно, но решать-то все равно будет он. Тем их мужчины и отличаются от прочих, что всё, всегда и за всех решают они.
Маргарита вернулась в спальню и долго сидела с ним, поглаживая спину, пока он наконец не спросил, который час, но, вместо того чтобы начать ругаться, вдруг сказал, что видел ее во сне.
– Тебя и еще кого-то. Кого-то, с кем я вроде бы даже знаком. Даже встречал недавно, – он повернулся и заложил руки за голову. – Симпатичный парень. Вспомнить бы имя.
– Зачем тебе? – улыбнулась Маргарита.
Роберт щурился, напрягая память. И, уже одеваясь, щелкнул пальцами:
– Вспомнил… одну деталь. У него на виске был шрам, как у меня.
– А глаза какие?
– Серые, кажется.
– И волосы светлые? И на подбородке ямочка? И рот, как у капризного мальчишки? И так-таки не вспомнишь имя?
Но он только чуть заметно, без улыбки покачал головой.
За ужином он сказал ей, что послезавтра они отсюда уедут. Она, впрочем, может остаться, тем более если дети заняты делом, но сам он не задержится в этом «раю» больше ни на один день. («Или я займусь чем-то, или… опять бабочки полетят!»)
Маргарита подобного ожидала. Она была готова к тому, что к тихому берегу их прибило ненадолго и они все равно окажутся вскоре посреди недобрых волн бурлящей штормовой Германии.
 
Продолжавший исполнять обязанности главы Объединенного профсоюза (так называли Трудовой фронт американцы) Лей предложил в кратчайшие сроки восстановить утерянные или уничтоженные документы максимальному числу немецких граждан, что, безусловно, было бы большим облегчением для оккупационных властей. Сделать это можно было через картотеку ГТФ, в которой имелись все паспортные и биографические данные, но главное – фотографии и росписи, по которым и можно было бы без особого труда идентифицировать личность человека.
Американцы согласились на эксперимент. Для начала требовалось изъять Главную картотеку из тайников и быстро собрать для инструкций штат руководства ГТФ. Необходимо было также получить разрешение генерала Клея, заместителя главкома по гражданским делам в американской зоне.
Со всем этим Лей справился за сутки. «Я Лей, он Клей – как-нибудь договоримся», – пошутил он и договорился, за несколько минут по телефону. Основное время ушло на сбор сотрудников. Клей распорядился выделить для их доставки несколько самолетов; за остальным же американцы даже не успели проследить. 21 мая, вечером, тридцать чиновников высшего и среднего звена руководства ГТФ уже сидели в своей чудом уцелевшей штаб-квартире в Кёльне и ждали Лея. Американцы были восхищены этой армейской дисциплиной гражданских лиц и организаторскими способностями их руководителя. Но уж совсем их поразило то, как тот сумел спрятать гигантскую картотеку ГТФ, «растворив» ее в Кёльнской городской библиотеке.
За ночь Лей со своими сотрудниками подобрали часть картотеки; американцы еще с вечера занялись оповещением граждан – членов Трудового фронта, оставшихся без документов, о возможности их восстановить.
Эксперимент начался 22-го, утром. У штаб-квартиры ГТФ собралась толпа, которая стала сразу дисциплинированно вытягиваться в цепочку.
Тридцать немецких и столько же американских сотрудников работали до ночи. Все идентифицированные по фотографиям и росписям получали свои карточки членов Трудового фронта с американской печатью и, таким образом, восстановили в американской зоне многие из своих прав, существенно облегчавших существование.
Уже в ближайшие дни американскую зону разбили на десять секторов, привлекли новых сотрудников, и они заработали на местах по «местным» картотекам. Затем сотрудники ГТФ отправились в Вюртемберг и Штутгарт, к французам; англичане же от этой акции отказались наотрез.
Немцы с самого начала взялись за дело как одержимые. Работавшие с ними американские офицеры понимали их стремление помочь своим обездоленным согражданам, но сами особого энтузиазма не проявляли. Однако – лишь поначалу. Когда ночью американцы отправлялись спать и запирали входные двери, немцы продолжали работать за своими столами, подбирая карточки по составленным заранее спискам; граждане на улице не расходились, даже если шел дождь; дети плакали, измученные женщины закрывали им ладонями рты, упрашивая не шуметь, видимо, опасаясь рассердить этим шумом американцев. Понаблюдав такую картину, американские офицеры уже на третью ночь открыли двери и стали впускать женщин с детьми внутрь здания и даже устроили им ночлег в бывшем конференц-зале, а затем установили между собой дежурство.
23 мая англичане арестовали во Фленсбурге всех имеющихся там членов правительства во главе с Деницем. Но на активность Лея в Кёльне это пока не повлияло: американцы в происходящем там были и сами заинтересованы. Параллельно они составляли собственную картотеку.
Конечно, не все шло гладко. Например, сразу же пришлось столкнуться с совсем неожиданной трудностью. Вот подходит к столу человек, называет фамилию, имя… Вот найдена карточка с теми же данными и фотографией. А лицо на ней другое. Лицо человека, моложе на двадцать лет.
Особенно часто такое происходило с женскими лицами. На фотографии женщина молода и улыбчива, а у стола сидит печальная старуха.
Лей работал вместе со всеми. Его стол отличался от остальных только наличием телефона. Но именно к нему упорно стремилась цепочка людей, к нему со всех сторон огромного помещения тянулись все взгляды, ему на стол кто-то незаметно положил тайком принесенные цветы.
Одна из посетительниц, пока сидела у его стола, все время пыталась незаметно продвигать в его сторону свою руку… Это заметил американский офицер за соседним столом и сделал ей замечание. Женщина отдернула руку и покраснела, а когда Лей поднял на нее вопросительный взгляд, покраснела еще больше.
– Я только хотела… дотронуться до вас, – прошептала она, со страхом косясь на американца. – Я всегда видела вас на трибуне… далеко, и мне так хотелось… Простите меня.
Отдавая ей карточку, Лей встал из-за стола и, взяв ее руки, несколько секунд подержал в своих. Женщина расплакалась и выбежала.
– Что за сцены вы разыгрываете?! – недовольно заметил Лею американский офицер. – Не можете жить без народной любви?!
– Они еще просто не остыли, – ответил Лей. – Ничего… скоро ваша пропаганда сделает свое дело, и они начнут плевать в нас и бросать камни. Недолго осталось ждать.
– А вы считаете, что этого не заслужили?! – вскипел американец. – Вы с вашим сумасшедшим фюрером ввязали весь мир в бойню, вы растоптали собственный народ, а теперь тешите тут свою арийскую сентиментальность за счет экзальтированных дамочек!
– Я только хотел вас утешить, пробормотал Лей, сознавая, что ведет себя недопустимо.
Четвертые сутки работы почти без передышек давали о себе знать. Офицер треснул кулаком по столу:
– Без всякой пропаганды они и сейчас бы плюнули, если бы вы не сидели тут под нашей защитой! – закричал он. – Но вы такой же трус, как и ваш Адольф, отравившийся крысиным ядом!
Все присутствующие напряглись и уткнулись в свои бумаги. Роберт почувствовал, как у него полыхнуло возле глаз; лицо мгновенно взмокло, точно в него плеснули грязной водой. Он глубоко вздохнул и, сцепив пальцы на затылке, потянулся так сильно, как только мог, сразу ощутив покалывание в голове от прилива крови, рассеявшего спазм бешенства. Потом, выпрямившись, кивнул очередному посетителю, уже сидевшему у его стола и кусавшему губы от этой сцены, свидетелями которой стали еще три десятка человек.
Все продолжили заниматься делом. Но уже через несколько минут из очереди вырвался паренек лет семнадцати и бросился к столу, за которым сидел Лей.
– Почему вы промолчали? – закричал, задыхаясь, мальчик. – Он дважды оскорбил фюрера! Почему вы не ответили? Он оскорбил и вас! Он назвал вас трусом! Почему вы промолчали? Почему? Почему? Почему?!
Мужчина и женщина из очереди схватили его за руки, принялись тянуть и оттаскивать, а он все рвался, кричал, спрашивал, отчаянно не понимая, захлебываясь слезами юного, горького разочарования. Наконец его утащили, заставили замолчать и еще ниже опустили головы, замкнулись, присмирели.
Через некоторое время к зданию подъехала американская полевая кухня, чтобы накормить людей горячим супом. Очередь начала разрываться; все забегали, пытались куда-то посылать детей; те плакали, не понимали… Очередь не сократилась, а только задвигалась – люди предпочитали документы еде.
Американский майор предложил всем тоже пойти пообедать. Выходя, американские офицеры отчего-то особенно дружелюбно старались пропустить немцев вперед, часто заговаривали с ними.
Лей остался сидеть за столом. Он положил голову на руки и постарался отключиться на полчаса. Если бы кто-то сумел проникнуть сейчас к нему внутрь, то поразился бы царящему там безразличию.
Его потрогал за плечо Гаррисон, которому уже доложили о двух произошедших сценах.
– Вам нужно отдохнуть, – сказал он Лею. – Если вы сорветесь, то все тут может закончиться. А дело нужное.
– Не сорвусь, – ответил Лей. – Только оставьте меня еще на полчаса.
– Хорошо, я уйду, – кивнул Гаррисон. – Но и вам здесь незачем оставаться. Вы все отлично организовали; ваши сотрудники справятся и без вас. К тому же к вам вылетела жена.
По тому, как мгновенно напряглось расслабленное тело Лея, он понял: вот его уязвимое место – Маргарита.
– Ваши дети остались с фрау Гесс, в Констанце. Не беспокойтесь за них. Они под охраной и всем обеспечены, – добавил он, внимательно наблюдая: второй спазм напряжения пришелся на имя Гесс.
– Благодарю вас… очень любезно… – пробормотал Лей.
За любезности, однако, пора было бы начинать и расплачиваться.
– У меня к вам две просьбы, – остановил он собравшегося выйти Гаррисона. – У Трудового фронта еще остались непроплаченные контракты с вашими туристическими фирмами. Среди них два десятка мелких. Эти, я думаю, никаких репараций не дождутся, а разорятся уже сейчас. А мне бы этого не хотелось. Я бы мог передать вам документы и деньги; там не так много – миллионов сорок, в долларах. Только для этого придется съездить в Ахен.
Гаррисон про себя свистнул. Сорок миллионов каким-то турфирмам – одним взмахом из рукава! Начальство, видимо, хорошо знало, что делало, приставив его, опытнейшего офицера секретных служб, к этому «крезу», у которого, похоже, по всей Германии растыканы тайники.
– Вторая просьба, – продолжал Лей. – Я довольно долго жил здесь… Мне бы хотелось взглянуть на свой дом. Это близко, через три улицы. Я просто взгляну и вернусь обратно.
Гаррисон кивнул:
– Конечно, поезжайте. Только… если жили восточнее или южнее, то там одни руины.
– Значит, погляжу на руины, – ответил Лей.
 
Его дом уцелел, хотя и выглядел так, точно перенес оспу. Осколками кое-где сбило лепнину, раскрошило маленькие колонны под балконами; упавшая липа свои толстые нижние ветки, как пальцы, запустила в окна первого этажа, где были зал для танцев и оранжерея. В этой оранжерее его жена (его первая жена) чего только не выращивала поначалу! Он привел ее сюда – очень юную, строгую, тогда страстно любимую – и собирался прожить с нею здесь всю жизнь, казавшуюся бесконечной. На втором этаже – их спальня, где впервые вскрикнул их второй сын, позже появилась дочка. Наверное, уже нигде и никогда он не бывал так бездумно счастлив, как в этом доме, в котором после Первой войны начиналась новая жизнь.
Теперь, после Второй войны, дом стоит все такой же, готовый принять в себя продолжение жизни… Удивительно – сколько людей, должно быть, вот так же смотрят сейчас на свои руины, лаская их взглядами, вдыхая в них жизнь… А он – перед живым домом, как покойник, которого навсегда отсюда вынесли. У него даже не было желания войти внутрь, поглядеть, может быть, на прощанье, на свой рояль, подарок матери. А следовало бы войти! Подкатить рояль к окнам, раскрыть их все настежь и сыграть из Бетховена, Чайковского или Шопена! Вот это было бы настоящим прощанием, достойным хотя бы тех чувств, которые некогда питал к нему этот город. «А может быть, как раз, когда я стал бы играть Бетховена, в меня и полетел бы первый камень? Кто знает…» – подумал Лей.
Он вернулся и застал только что прилетевшую Маргариту. Глаза у нее были тревожные. Роберт объяснил, что ездил взглянуть на свой дом – стоит себе, даже стекла не все выбиты.
– Послушай, – сказала она, – я тут должна заняться кое-чем, пока американцы соглашаются. Нужно устроить детские спальни, поскольку очередь на несколько дней. Я это смогу организовать быстро. Американцы со мной очень вежливы. А ты, пожалуйста, поешь что-нибудь. Уже можно.
– В каком смысле? – не понял Роберт.
– В таком, что у тебя уже пупок прирос к позвоночнику.
Лей посмотрелся в зеркало. Да-а… Вот чего он никогда не позволял себе ни при каких жизненных обстоятельствах, так это подобного отражения. Конечно, он тут не на курорте… Однако побриться-то ему никто не мешает да и рубашку переменить. Вид уже приближается к такому, с каким не стыдно предстать перед «судом народов».
 
Они выехали в Ахен уже в сумерках под конвоем из пяти американских бронированных вездеходок. Здесь, в Северной Вестфалии, американцы до сих пор еще не чувствовали себя так спокойно, как на юге. В районе Дюрена недавно произошло несколько ночных перестрелок; между Дюреном и Ахеном взорвали железнодорожное полотно; постоянно шатались какие-то группы и группки переодетых в штатское молодчиков, открывавших шальной огонь по двигающимся к центру страны колоннам союзных войск.
– Тебе в самом деле так важно расплатиться с этими фирмами? – спросила в машине Маргарита.
Роберт смотрел перед собой в синеющее стекло машины, за которым уплывали от него знакомые рощицы по краям пригородного кёльнского автобана, и ответил так, как спрашивают, когда знают ответ:
– Ты хоть когда-нибудь мне верила?
– Всегда верила, – ответила Маргарита.
Это была правда. Но ему хотелось слышать ее еще и еще раз.
А она потому и приехала, что поверила и в его боль, и в его ужас перед этими наступающими сумерками, приехала, чтобы держать его руку и тогда, когда наступит для него ночь.
…Они много говорили с Эльзой. Говорили все проведенные вместе дни. Двойняшки занимались подросшим Буцем, всюду брали его с собой, понимая, как важно сейчас их мамам побыть вдвоем, чтобы принять какое-то решение.
– Если бы я могла поехать к Рудольфу! Если бы я только могла… я бы поехала, Грета. Я бы оставила тебе Буца и поехала бы! – сказала Эльза.
Но Эльза не могла поехать в Англию, где пятый год держали в заключении ее мужа – бывшего заместителя фюрера Рудольфа Гесса.
 
Машину сильно дернуло. Маргарита подумала, что они попали колесом в воронку от снаряда или наткнулись на что-то, но тишину распорола автоматная очередь; за ней другая. Огненные трассы то плотно – одна к одной, то зигзагами вырывались со стороны моста. Из броневиков, шедших впереди, тут же ответили; раздалось несколько взрывов; машину снова дернуло и развернуло. Шофер выскочил с автоматом и, открыв боковую дверцу, крикнул, что они должны немедленно перейти в броневик. С другой стороны к их машине подбежал американский капитан с тем же требованием – срочно покинуть «виллисы» и перебраться в вездеход. Он скороговоркой объяснил, что это, по-видимому, части той дивизии СС, что несколько дней назад перешла бельгийскую границу и теперь прорывается куда-то в район Рондорфа. Очереди внезапно стихли.
– Что вы будете делать? – спросил Лей Фила Мерфи американского капитана, руководившего движением их колонны.
– А черт его знает! – ответил тот. – Две наши машины уже на мосту; с той стороны въехали их «пантеры». Одно из двух – или мы их скинем в реку, или они нас.
– А повернуть назад нельзя? – спросила Маргарита.
– Пожалуйста, миссис, перейдите в бронемашину, – ответил на это капитан.
Роберт и Маргарита влезли в броневик, и Лей, подняв воротник куртки, тут же устроился спать. В машине они остались одни. Маргарита взяла наушники и, послушав работавшую рацию, дала послушать Роберту. Мерфи запрашивал информацию о колонне эсэсовцев.
– Я не стану ни во что вмешиваться, – буркнул Роберт.
Маргарита продолжала слушать… Подкрепление к американцам подойдет не раньше чем через час, и, судя по высланным силам, группировку СС составляли около двадцати «пантер».
– А если попытаться выйти с ними на связь, сказать, чтобы отходили, – предложила Маргарита.
– Похоже, у них рация другого диапазона, а то они уже начали бы нас размазывать… Отключи всё, быстро! – вдруг шепотом скомандовал он.
Маргарита выдернула провод. Лей еще глубже зарылся в куртку. К ним спустился Гаррисон.
– Ну что там? – зевая, спросил его Роберт.
– Надеюсь, все обойдется, – улыбнулся Маргарите полковник. – Нужно только подождать.
– Вы сколько лет воевали, сэр? – спросил его Лей.
– Два года, а что?
– И не знаете, что собой представляет СС? Через десять минут они перестроятся и начнут прорыв.
– Вы… что-то предлагаете? – насторожился Гаррисон.
– Послать меня парламентером. Вы ничем не рискуете. Дети, жена – все мое у вас останется.
– Что вы им скажете?
– Скажу, чтобы пропустили нас по мосту и быстро двигали вперед, пока еще путь свободен. Если вы вызвали подкрепление, то у них на нас времени нет.
Гаррисон, ничего не ответив, полез наверх. Что такое СС, полковник спецслужб знал отлично. К тому же Мерфи сказал ему, что удалось прослушать переговоры эсэсовцев между собой: они готовятся к прорыву.
Лей тоже вылез и подошел к ним.
– Выходите с ними на связь и дайте мне поговорить: я их предупрежу, что перейду к ним на ту сторону, – сказал он.
– Они там, похоже, все пьяные, – поморщился Мерфи, передавая ему рацию.
Лей начал говорить, потом послушал что-то в ответ…
– Я тебе сам сейчас яйца на череп натяну! – вдруг рявкнул он так, что американский радист схватился за свои наушники. – Захлопни пасть и слушай, когда с тобой говорит генерал СА!
Пьяный эсэсовец на том краю моста едва ли поверил до конца, что с ним говорит Роберт Лей, однако тот факт, что говорит свой и высокого ранга, он сразу уразумел.
Черное пространство моста казалось растянутым, а темнота – плотной и как будто пружинила. Лей шел чересчур быстро; под ногами что-то хрустело и звякало, гулко усиливая звуки, и внезапно, прямо перед ним взрыла щебень автоматная очередь. Сукины дети! Он шел без фонаря, ориентируясь только по тусклой кромке воды, пересекаемой глухими массивами опор.
Ему в лицо ударил белый свет и, ослепив, принялся нагло ощупывать.
– Сукины дети!.. – заорал Лей, правой рукой упершись в твердое и, ткнув чью-то грудь, шагнул наконец за «пантеру», в неровное пятно относительного просветления.
– Вы-ы?! – перегаром выдохнуло на него сразу несколько глоток.
– Оберфюрер Гротман, – услышал он у своего уха голос адъютанта Гиммлера.
– Так вот тут что, – кивнул Лей, вытирая мокрое лицо. – Коньяк у вас хоть остался?
Сделав несколько глотков, он огляделся по сторонам:
– А ваш шеф случайно не с вами? Я его видел в последний раз во Фленсбурге.
– Я расстался с рейхсфюрером в районе Штаде. Он послал меня… – начал Гротман.
– Понятно, – Лей снова вытер лицо. – Вот что, ребята, у меня для вас плохие новости. Рейхсфюрер у англичан, где-то под Люнебургом. Это все, что я пока знаю. А по ту сторону моста американцы – пять тяжелых самоходок. Но минут через сорок их будет двадцать пять, подвезут орудия, может быть, накроют с воздуха – я их тактики не знаю. Так что давайте-ка врассыпную, парами. Под Рондорфом «контора», похоже, пока действует. Только лучше вам обойти южнее.
– А вы? – спросил Гротман.
Лей глотал коньяк, пока к «пантере» подтягивались вылезшие из машин эсэсовцы; все они были в чине не ниже штурмбаннфюрера – холеные лица заросли щетиной, глаза диковато щурились на свет; почти все были пьяны.
Среди этих лиц бегающий свет фонарей выхватил еще одно знакомое возбужденное лицо – доктора Хирта, руководителя Анатомического института, «коллекционера», как его звали в «Аненербе» («Наследие предков»). Институт Хирта занимался научным обоснованием расовой теории. В его подвалах хранилась и постоянно пополнялась коллекция скелетов и черепов всех имеющихся антропологических типов, а также разные «курьезы» – черепа с отклонениями от нормы, которые присылали Хирту начальники концентрационных лагерей. Коллекцию Хирта высоко ценили зарубежные антропологи, естественно, не ведая, каким способом она составлялась. Часть ее, однако, уже пришлось уничтожить при подходе войск союзников, но основу удалось сохранить.
– Рейхфюрер считал вас погибшим еще в Страсбурге, – сказал Лей Хирту, не ответив на вопрос Гротмана.
– Я спасал коллекцию, – выкрикнул Хирт, затравленно косясь по сторонам. – Объясните же им! Они не понимают… ценности…
– Он провонял всю колонну своими «ценностями», – буркнул Гротман. – Рейхсфюрер мне не давал поручения таскать с собой всякую тухлятину.
– Объясните же им… – Хирт тянул Лея за рукав к ближайшей «пантере». – Взгляните сами. Вы должны взглянуть!
Коньяк всего на пару минут расслабил стянутые в узел нервы Лея. Этого хватило. Он покорно залез на танк следом за Хиртом, который спустился в люк и стал там возиться, светя себе фонариком. От внутренностей «пантеры» шел кошмарный запах; Лей вдохнул его и, судорожно глотнув, понял, что отравился.
– Сейчас… сейчас… – бормотал Хирт, открывая ящики. – Взгляните какая! А эта! А такая?! – он поочередно приподнял и бережно уложил обратно три темных черепа, как будто, в париках (это были натуральные женские волосы). – А посветите-ка сюда!
Лей посветил. Хирт, вытянув руки, поднял к нему облепленный опилками стеклянный шар, в котором колыхнувшись из орбиты, глянул наверх круглый глаз. Руки с колбой опустились, и поднялась другая – в ней маленькое, с кулачок, скорбное лицо покачивалось в спирту из стороны в сторону и словно дуло себе под нос.
– Видите, насколько выражена аномалия – почти полное срастание! – с упоением объяснял Хирт. – Здесь у меня вся серия В…
Лей спрыгнул с брони.
– Это чего-то стоит? – спросил его Гротман. – Или он просто нас морочит?
– Стоит, – ответил Лей, усиленно глотая воздух, – а вместе с ним в несколько раз дороже. Прощайте, ребята, – он поднял ладонь, обернувшись на свет фонариков. – Как только пройдут американцы, выезжайте на тот берег, рассредотачивайтесь парами и двигайте южней.
– Вы могли бы с нами? – шагнул к нему Гротман.
Лей почувствовал, как в него впилось множество взглядов.
– Прощайте, парни! Вам еще делать долги, а мне уже расплачиваться. Хайль, Гитлер!
Американцы на том берегу услышали троекратное «Хайль!», долетевшее к ним эхом отыгранной драмы. За эхом появился вскоре и выходец с того берега и сказал, что путь свободен. Лея продолжало так мутить, что он наотрез отказался лезть в броневик: из «виллиса» все-таки можно было при необходимости выскочить.
Мост миновали благополучно. Самоходки и «виллисы» на скорости проскочили мимо застывших «пантер». Эсэсовцы развлекались лишь тем, что слепили фонарями глаза водителям; несколько лучей попали и в лицо Лею, и ему снова почудилось, что он вдохнул тот дух.
Что-то с ним творилось неладное. Его начало рвать и выворачивало каждые полчаса так, что в голове темнело и в ушах стоял звон. Он вернулся с того берега с недопитой бутылкой французского коньяка; Гаррисон и Мерфи, глотнув коньяка, нашли его превосходным. Гаррисону надоело задавать вопросы и не получать ответов на них. Лей, которого уже шатало, бубнил только, чтобы от него все подальше отошли, и колонна останавливалась раз десять.
 
Ахен с октября 1944 года жил под американской оккупацией – тихий, теплый, чистенький городок. Лей попросил остановиться возле одного из уцелевших «пряничных» домиков. Они вошли внутрь, спустились в подвал, в котором валялись только пустые бочки из-под вина и забытая или оброненная пачка американских сигарет; затем через откуда-то возникшую дверь проникли в другое обширное помещение, где так и тянуло воскликнуть: «Во истину, Германия – страна чудес!»
Пока Гаррисон с любопытством заглядывал в лица повернутых к стенам картин, Лей вскрыл какую-то нишу и выдвинул сейф.
– Здесь в основном наши французские трофеи, – небрежно пояснил он продолжавшему озираться Гаррисону. – Мне наплевать, если французское станет американским, по принципу «грабь награбленное».
– Для начала я приглашу сюда экспертов, – сухо отвечал полковник.
– Помогите мне это вытащить, – Лей кивнул на сейф. – Я сейчас один не справлюсь.
Вдвоем они вынесли сейф и положили в машину.
– Что-то больно тяжелый, – заметил Гаррисон.
– Мы с вами договаривались о десяти миллионах. Остальное передайте кёльнскому обер-бургомистру. Если вы так поступите, я передам вам такие же платиновые слитки для Дрездена и Берлина, при двадцати пяти процентах ваших. С русскими вы договоритесь.
Гаррисон усмехнулся.
– Я доложу, – кивнул он.
– Теперь еще одно дело, – продолжал Лей. – Необходимо запустить несколько консервных заводов. Большинство из них в вашей зоне. Только для этого снова придется попутешествовать.
– А без вашего физического участия нельзя этого сделать? – поморщился полковник. – Объясните: что, где, как… мы подключим ваших коллег…
– Когда мой штат работал, я объяснял. А теперь проще все делать самому.
– Снова тайники, подвалы, сейфы, бункеры?
– И это тоже.
– Вы как будто к партизанской войне готовились.
– Я готовился к тому, что есть.
– Хорошо, – согласился Гаррисон. – Но, пока я стану решать эти вопросы, вы все-таки отдохните.
– Пожалуйста, сэр, звоните вашему начальству, а ко мне приставьте своих церберов и позвольте нам с женой немного погулять по Ахену. Мы любим этот город, – попросил Лей.
 
В разговоре со своим начальством Гаррисон узнал новость: 26 мая в английском лагере для военнопленных 031, около Люнебурга, покончил с собой шеф СС Генрих Гиммлер.
Только после всех фиаско Гиммлер наконец осознал, что его историческая роль окончательно определена его же коллегами, переложившими на него весь кровавый груз национал-социализма, потянувший режим в преисподнюю. Но и тогда он еще не до конца поверил, что роль палача – того самого, классического, в колпаке с прорезями для глаз, – отдана ему. Об этом ему было прямо сказано во Фленсбурге, сказано в глаза людьми, спрятавшими свои эсэсовские мундиры – предмет недавней гордости.
Гиммлер увидел, как от него отвернулись все. Его «черная гвардия», мощная и дееспособная, на которую он так рассчитывал в дальнейшей борьбе, гвардия, которую он еще мог собрать в кулак, чтобы защитить для этих ублюдков их уже нагретые посты, должна была бы теперь начать с того, чтобы разметать это «национальное правительство», как навозную кучу. Борьба теряла смысл. Его предали… Но не было ли это расплатой за то, что прежде он предал сам?!
В одну из бессонных ночей, бродя в лихорадке по палубе «Патрии», Гиммлер увидел… фюрера. Гитлер молча усмехнулся.
Оставалось единственно возможное и еще имеющее какой-то смысл: лично явиться к Монтгомери и взять на себя всю ответственность за своих подчиненных.
Навозная куча на «Патрии» только жужжала, однако отказывалась помочь: ни самолета, ни достойного сопровождения, ни даже приличных машин… Все одобрили его решение лично предстать перед Монтгомери, но ни один не желал быть заподозренным в причастности. И Гиммлер покинул Фленсбург налегке, с секретарем Брандтом и врачом Карлом Гебхардом. (Своего адъютанта Гротмана он еще раньше отправил доставить часть сотрудников на базу под Рондорф, где они должны были получить новые документы, иностранные визы и прочее. Кое-кому делали там даже пластические операции.)
Далее на две недели Гиммлер и его спутники выпали из истории и вернулись в нее только 23 мая, по иронии судьбы в день ареста правительства Карла Деница всех троих задержали британские посты.
Гиммлер снял с глаза черную повязку, помогавшую ему оставаться неузнанным при переходе через Голштинию, надел очки и, назвав свое имя коменданту лагеря 031 капитану Сильвестеру, потребовал предоставить ему возможность встречи с Монтгомери. Срочно прибывшим сотрудникам Secret Service[1] он повторил то же самое – требуется немедленная встреча с фельдмаршалом!
Существует несколько версий последующих событий. Но достоверно известно лишь о предсмертной минуте рейхсфюрера. Из опасения лишиться последней капсулы с ядом (остальные у него уже были изъяты), которую Гиммлер спрятал во рту, он, скорее, импульсивно, чем сознательно, раздавил ее зубами и спустя пару секунд рухнул к ногам начальника секретного отдела английских экспедиционных сил и собиравшегося произвести осмотр врача.
Еще достоверно – Гиммлер не хотел умирать. В последние годы, получив огромную власть, сопоставимую разве что с властью восточного деспота, он не то чтобы пресытился ею, а как-то отошел от «конкретных дел», позволил себе заняться «формой» – обрядовой, церемониальной стороной «ордена СС», его, так сказать, оформлением. Теперь, поздней весной 45-го года, оказавшись вне привычных декораций, без своего мундира и орденов, Генрих Гиммлер и не думал унывать. Сидя на обочине пыльной дороги (машина у них сломалась еще в начале пути), он говорил своим спутникам, что ощущает себя олимпийцем, ненадолго сошедшим с горы – поглядеть на возню смертных, приобщиться к их чувствам, а то и просто походить по траве, которую он годами видел лишь как пучки и клочки среди вековой каменной кладки Вевельсбурга.
Приближаясь к своему сорокапятилетию, Гиммлер не собирался сдаваться без борьбы, безропотно соглашаться на роль штатного палача фюрера – какого-то монстра, выпивающего ежедневно перед обедом по стакану теплой крови.
«Я всегда сторонился трибун и подиумов, – сказал Гиммлер своим спутникам, – но теперь я к этому готов. На любом судилище я докажу, что работа по очищению человечества велась нами со всею возможною гуманностью. Мы первыми взялись приостановить деградацию и вырождение на том этапе, когда это еще можно было бы сделать относительно цивилизованными методами. Конечно, евреи снова поднимут вой, станут кидаться в падучую, и, конечно, найдутся те, кто будет оплакивать их жертвы. Но! Мы должны были вывернуть перед человечеством его собственное лицемерие по отношению к этой постыдной нации».
 
Прогулка по Ахену стала короткой. Город был полон американских солдат, и Лей снова почувствовал тошноту.
Маленькое «французское» кафе в саду возле кирхи, которое много лет тщетно пытался выжить отсюда местный пастор, совсем не переменилось. Роберт и Маргарита присели за крайний столик, над которым нависала могучая ветка конского каштана, вся в белых свечках. Лей, отвернувшись, смотрел в сад, пока Маргарита делала заказ улыбчивому хозяину. Ему неприятна была даже такая небольшая «перемена ролей»; к тому же он вспомнил, что у него нет с собой ни пфеннига. «А ведь она сможет без меня, – просто вошла в голову мысль. – Все сможет: и жить нормально, и детей поддержать и… счастливой еще будет».
– Роберт, я все время думаю, – начала Маргарита, тоже вглядываясь в зелень между клумбами, – нужно сказать детям о Хельге. Может быть, тебе самому поговорить с Генрихом?
Лей вопросительно посмотрел на жену. Грета кивнула:
– Да. Хельга Геббельс была первой любовью нашего мальчика.
Роберт задумался, припоминая:
– В прошлом году… когда мы неделю провели в Берне, я увидел у него два рисунка. На одном – девушка на облаке, на другом – она же, в венке из листьев… Я еще подумал: кого она мне напоминает? Хорошо, я поговорю. Только почему ты думаешь, что я это сделаю лучше тебя?
– Потому что, когда им больно, слезы… они бегут ко мне. Но если – страдание, ты им нужен. Взрослеют, – ответила Маргарита.
Хозяйка принесла тарелки и бутылку вина. Солнце, пройдя лучами сквозь наполненные стаканы, отбросило на белоснежную скатерть светло-вишневые блики. Лей чувствовал, как и в него входит это тепло, как опять зашевелились простые желания: выпить вина, утолить голод, спокойно посидеть за круглым столиком, как миллионы безмерно счастливых, не сознающих, насколько они счастливы. Он невольно задержал взгляд на паре, сидевшей на другом конце полуоткрытой веранды. Мужчина был примерно его возраста; женщина лет на десять старше Маргариты. Через десять лет Маргарита вот так же будет сидеть под веткой каштана – и «ничего, кроме хрупкого воспоминания…».
– Что ты? – не глядя, спросила она.
– Если можно будет передавать книги, пришли мне «Собор Парижской Богоматери», только непременно на французском, – усмехнулся он.
Маргарита не улыбнулась, но солнце точно бы прошло и сквозь нее. Вот так он швырял ее из надежды в отчаянье, из отчаянья – снова в надежду…
Она первой заметила, как возле кирхи остановился «виллис» Гаррисона.
Полковник был в машине не один. Вместе с экспертной комиссией, прибывшей в Ахен, чтобы исследовать «французские трофеи», в город прилетел и шеф Гаррисона Ален Даллес.
5 июня в Берлине началась встреча трех командующих стран-победительниц в связи с предстоящим разделением Германии на зоны оккупации. Америке еще предстояло воевать с Японией: нужно было изыскивать резервы – хотя бы десять дивизий для переброски в район Тихого океана. Американцы и англичане, по договору, собирались отвести войска на запад, по фронту на 650 километров и в глубину на 250; вся та обширная территория должна войти в зону русских, с чем никак не мог примириться Черчилль. Английский премьер донимал Эйзенхауэра советами, которые того раздражали. Генерал не собирался, как настаивал Черчилль, «все проблемы с русскими превращать в политические» и, в свою очередь, советовался со всезнающим Даллесом.
Даллес понимал, что Германия только под взглядом с острова выглядит раздавленной и разбитой. Энергичные, упорные и озлобленные немцы быстро соберутся со своим арийским духом и встанут на прежний путь, если их не разметать по «зонам» и не изолировать от их лидеров в самое ближайшее время. Вот чем следует сейчас заниматься, а не препираться с русскими, как внушает Черчилль! Расчленением Германии Даллес рекомендовал президенту и Эйзенхауэру заниматься со всей твердостью, даже ценой уступок; национальных лидеров же он взял на себя, обещав до первого августа составить о них окончательное представление.
Из главных вождей самыми перспективными были трое: Шахт, Шпеер и Лей. Шахта следовало подвести под оправдательный приговор; Шпеера – под минимальный срок. С Леем было сложнее; он, как глава орготдела НСДАП, оказывался вне доводов защиты по многим пунктам, но он же был и самым ценным из троицы: после почти несомненной гибели Бормана Лей – единственный, кто владел полной информацией о золоте НСДАП. Для него у Даллеса был разработан особый сценарий, который пора было приводить в исполнение.
Даллес был очень доволен ахенским сейфом с платиной и рекомендовал Эйзенхауэру и Клею выполнить условие и семьдесят пять процентов этих средств распределить так, как требовал Лей.
Сегодня Даллес прилетел в Ахен с намерением расставить кое-какие «точки». Гаррисон, как ему казалось, хорошо поработал со своим подопечным: Лей вел себя разумно, и можно было переходить к следующему этапу: впрямую обсуждать с ним цену его частного и политического будущего.
– Я думаю, что человек с такой высокой самооценкой не станет долго торговаться, – весело сказал Даллес Гаррисону. – Но он имеет право точно знать, за что станет платить. Ты говорил ему, что мы беремся сделать ему новый имидж и со временем вернуть публичность и что это будет гарантировано?
– Нет, мы не говорили, – как-то вяло отвечал Гаррисон. – Но мне кажется… он все меньше склонен… покинуть Германию.
– У тебя, Джонни, усталый вид, – Даллес похлопал его по плечу. – Отдохни, старина, а я пока поработаю с этим господином. Кстати, и с его супругой тоже. Ее удивительный брат так искусно симулирует амнезию, что убедил психиатров, которые с ним занимаются. Наши коллеги из Secret Service изыскивают способы повлиять на его память, в частности, например, через любимую сестру.
Этот разговор велся в «виллисе», который на последних словах как раз остановился на площади возле кирхи, откуда была видна веранда «французского» ресторанчика.
Заканчивая разговор с шефом, Гаррисон заметил, как Лей и Маргарита, встав из-за стола, спустились в сад и пошли по тропинке, огибающей кусты сирени. За кустами был большой газон; на нем хозяин ресторана обычно косил траву для своих кроликов, и Роберт ощутил непреодолимое желание подышать этим теплым тонким духом.
О чем-то таком Гаррисон догадался и сказал Даллесу, что разговор лучше отложить: Лей сейчас «не адекватен». На что шеф снова посоветовал ему отдохнуть.
– Послушай, я на ногах только вторые сутки, и это уже заметно, – снова попытался возразить Гаррисон. – А он… да я уже сбился со счета, – четверо… пять суток почти не спал. К тому же всякие эксцессы… И вообще, подобный разговор преждевременен.
– Да что с тобой, старина?! – рассмеялся Даллес. – Ты заботишься о нем, как о дите малом! Чем возбуждаешь мое любопытство.
И Даллес, снова хлопнув коллегу по плечу, вылез из машины и направился через церковный двор к аллейке, ведущей в глубь разогретого солнцем садика. Охрана укрывалась за сиреневыми кустами. С другой стороны кустов торчали мужские ноги в светлых носках. Даллес заглянул туда и обнаружил Лея лежащим ничком на стожке из свежескошенной травы; неподалеку на скамейке сидела его супруга. Даллес подошел поближе и вежливо кивнул ей:
– Фрау Лей? Вы меня знаете?
– Да, – ответила она, чуть подвинувшись.
Он присел.
– Я хотел поговорить с вашим мужем, однако сделаю это позже. У меня есть также разговор и к вам.
– Я слушаю.
– Речь пойдет о вашем брате.
Она резко повернулась к нему. В зеленых глазах вспыхнул болезненный вопрос.
– Ваш брат здоров и скоро будет в Германии, – быстро отвечал Даллес. – Не беспокойтесь за него. Но есть одна проблема. От моих коллег мне стало известно о приступах амнезии, посещающих вашего брата. Последний приступ особенно затянулся. Возможно, возвращение на родину поможет вернуть ему память. Положительную роль могли бы сыграть и встречи с близкими людьми, которые…
Он не договорил, боковым зрением приметив, что Лей поднял голову и посмотрел в их сторону. Затем поднялся и, отряхнув с себя траву, подошел к скамейке.
Мужчины поздоровались. Даллес про себя заметил, как переменился Лей со времени их первой встречи меньше месяца назад. Можно было предположить, что он все это время провел в концлагере. Это было непонятно, поскольку имелись ясные указания предоставить пленнику максимальные удобства.
– Если я правильно расслышал, вы сказали: есть проблема, – сказал Лей. – В чем она?
– В том, где устроить вашей супруге встречу с братом. Мои коллеги уверяют, что пока не имеют возможности переменить для Гесса место пребывания, – ответил Даллес. – Но и откладывать свидание нежелательно.
– Говорите всё, сэр! – вкрадчиво попросил Лей.
– Голодовки, приступы буйства, странные припадки, наконец, недавняя, вторая уже попытка самоубийства… Сейчас он выздоравливает, однако мои коллеги опасаются…
– Что Гесс не доживет до суда, а главное – не поведет себя на нем должным образом? То есть не станет молчать обо всем, что компрометирует королевскую семью и сэра Уинстона? За это ему позволили бы разыгрывать амнезию и таким образом вывели бы из-под всех обвинений? Я правильно понимаю?
Даллес молча усмехнулся.
– А моя жена должна им в этом помогать? – продолжал Лей. – А почему не фрау Гесс? Впрочем, я догадываюсь.
– Я только выполняю просьбу моих английских коллег, – заметил Даллес.
– Моей жене, в конце концов, наплевать на англичан с их пакостями, однако до той поры, пока это не коснулось Рудольфа. А его, судя по тому, что вы сказали, это уже и еще как… коснулось! Так что расчет ошибочен.
Даллес прикусил губы. Поединок с Леем был открыт, и счет пока 0:1.
– Я бы не торопился с решением, – сказал он. – Фрау Лей может подумать.
– Сэр, я сэкономил время вашим коллегам с острова. Моя жена не станет думать над тем, что противоречит ее внутренним установкам. Она так устроена. Увы! – усмехнулся Лей. – Теперь я сэкономлю и ваше время. Мы с женой твердо решили остаться в Германии. Мой «опекун», похоже, это уже осознал. Так что вам есть прямой смысл соглашаться на мои предложения. Они принесут пользу не только моим несчастным соотечественникам. За каждое дело для немцев я стану вам хорошо платить.
0:2? Даллес повернул голову и откровенно, с любопытством, посмотрел на Лея. Тот сидел, откинувшись на спинку скамьи, одной рукой обнимая жену, другой – держа травинку и покусывая ее.
– А мы разве отказываемся?! – пожал плечами Даллес и улыбнулся. – Запустить пищевые заводы, вскрыть еще пару-тройку тайников… Кто же станет возражать?!
– У вас был ко мне какой-то разговор – я правильно расслышал? – безмятежно уточнил Лей.
– Правильно. Но не до конца. Я сказал вашей супруге, что сделаю это позже. – Даллес поднялся. – А пока, извините – дела. Всего доброго.
Едва он повернулся спиной к скамейке, Маргарита почувствовала, как напряглась рука Роберта, лежащая на ее плечах.
– Сукин сын… – пробормотал Лей, так подавшись вперед, точно собрался ткнуть чем-то уходящего в спину. – Как я не придушил его тут, на месте?!
– Ты все правильно сделал, успокойся, – быстро шепнула Маргарита. – Я знаю Руди… Представляешь, какого напряжения стоит ему его нынешнее положение?! Любой контакт с кем-то из нас был бы для него мучителен. Эльза, по-видимому, уже отказалась и этим подала мне знак.
Лей сильно, обеими руками потер себе лицо.
– А я ведь, и в самом деле, в какой-то момент едва не вцепился ему в глотку! Нервы сдают. Стыдно… когда подумаешь, каково Рудольфу.
Солнце уже опустилось на крышу кирхи. Они немного погуляли по саду, молча, глубоко вдыхая особенные нежные запахи последних майских дней.
Лей настоял на том, чтобы вылететь в Аусбург до сумерек. Гаррисон предлагал ехать поездом, чтобы хотя бы одну ночь всем спокойно поспать. Но спорить с Леем было на редкость утомительно. Этот человек как будто нарочно загонял себя.
Гаррисон начал это понимать. И задавался вопросом – для чего?
Маргарита могла бы ответить. Усталость нужна была Роберту как лекарство против утомления души.
 
В Аусбурге огромный консервный завод стоял нетронутым, но без основного оборудования. И снова американцы получили возможность убедиться в способности немцев быстро наладить дело. Всего ночь понадобилась на то, чтобы собрать необходимый персонал и, изъяв из «тайников» недостающие части для конвейера, начать монтаж.
К восьми утра собрали и достаточное количество рабочих. Немецкие инженеры и мастера сами ездили по домам, объясняли обстановку. Но даже им верили с трудом. Установка на саботаж и сопротивление была внутренней потребностью большинства немцев в эту весну, и рабочие с настороженностью встречали аргументы мастеров, главным из которых было обещанное обращение к ним Роберта Лея.
Лей все объяснил в своей манере – просто, но так, что сразу легло на сердце: нужно работать, другим путем из дерьма не выбраться; немцы должны сплотиться, спаяться трудом; они должны сейчас жить друг для друга – немец для немца…
Впервые понаблюдав Лея-оратора, Гаррисон про себя выругался и восхитился одновременно.
Другими глазами глядели на своего бывшего вождя бывшие члены Трудового фронта. Двадцативосьмилетняя работница отдела кадров Эрна Шмид, после гибели мужа в сорок втором году начавшая вести дневник, сделала такую запись: «…мы сразу не могли опомниться и совместить убедительность его слов с тем, что увидели. В нем остался прежним разве только голос. Что они с ним сделали, каким мучениям подвергли?! <…> Он был в лихорадке, с трудом держался на ногах и как будто постоянно преодолевал сильную боль. <…> Они его вынудили, сломили или им не удалось? <…> Все наши тоже в недоумении. <…> И все-таки – нет!.. Им не удалось сломить его волю! Потому что он прав, прав! В работе наше спасение! И победа!..»
Если бы это прочли тогда американцы!
Но пора было двигаться дальше, снова лететь как на пожар, обслуживая «инициативы Лея». Следующим пунктом уже был назван Швандорф, крупный пищевой комбинат. Лей с трудом согласился отправить вперед немецких инженеров: ознакомиться с состоянием производственных мощностей (и вскрыть «тайники») – но велел ничего до его прибытия не предпринимать. Коньяк и кофе с кокаином перестали на него действовать, и он согласился на короткую передышку, еще раз повторив, чтобы в Швандорфе ничего без него не делали.
Но Гаррисон принял другое решение. Доводы Лея о том, что они, американцы, еще «не всё здесь поняли», в данном случае показались ему позой, и, послав своих офицеров в Швандорф, Гаррисон приказал им начать всестороннюю подготовку завода к пуску. «Доктор Лей думает, что в Германии солнце без него не встанет, – иронизировал полковник на другой день, завтракая со своими офицерами в гостинице. – Надеюсь, мы хотя бы на сутки избавимся от этих… припадков деятельности».
Однако днем, когда та же компания расположилась спокойно пообедать, в зал вошел мрачный Лей и, кивнув всем, присел у стола, не поднимая глаз.
– Вы уже вызвали самолет? – спросил он в сторону Гаррисона, у которого кусок застрял в горле.
– Кто вас разбудил? – проворчал полковник. – Самолет будет завтра утром. Что за срочность?! В Швандорфе уже начались работы…
Лей резко вскинул голову. Смерив Гаррисона взглядом, отстранил официанта, расставлявшего перед ним тарелки, и встал.
– Да успокойтесь вы ради бога! – воскликнул один из помощников Гаррисона майор Клинтон. – Я всего полчаса назад говорил с нашими людьми. Там все идет как надо. Вскрыли сейф, собирают персонал… Ваше присутствие вообще необязательно.
– Пожалуйста, сэр, вызовите самолет, – сквозь зубы повторил Лей, обращаясь к Гаррисону, и вышел.
– По-моему, он просто невменяем, – пожал плечами Клинтон.
– Однако разбудить его могла только жена, – заметил Гаррисон, – а она человек разумный.
Гаррисон теперь все чаще думал о Маргарите. Она, которую он считал в своем деле союзницей, становилась все менее понятна ему. Чего хочет эта женщина? Остаться с безумно любимым мужем здесь, в Германии? Но она не может не понимать, что здесь для них обоих будущего нет!
 
В Швандорфе они приземлились в сумерках. Над западной частью городка поднималось блеклое зарево. На лобовые стекла отъехавших от взлетной полосы машин изредка налетали крупные клочья гари. Машины неслись по безлюдным улицам к нарастающему шуму, который уже можно было разложить на характерные звуки: вой сирен, автомобильные гудки, тарахтенье тяжелой техники, крики взбудораженных произошедшим людей…
– Диверсия… Нацисты-фанатики. Четырьмя взрывами разнесло цеха, весь завод – сплошные завалы, – объяснял запыхавшийся американский капитан, оперативно подогнавший к месту взрыва тягачи.
– Когда? – только и спросил Гаррисон.
– Около часа назад. В цеху как раз собрали рабочих, – стал объяснять капитан. – Они там все под завалами… Чистая диверсия! Эти немцы – тупицы! Им объяснили, что завод будет кормить своих! А они… Вы бы видели, с какими лицами они там стояли – даже те, что пришли! Целый месяц по мелочам здесь пакостили, а теперь вот…
– Где вы видели… их лица? Вы что, были там? – резко спросил Лей, указывая на развороченные стены.
Капитан оглянулся на него с удивлением. Лей говорил без акцента; капитан не признал в нем немца и не понял, отчего этот человек с такой злостью выплевывает слова.
– Да, я был. Вышел за минуту до взрыва. Килограммов сто тротила рвануло, не меньше.
Пожарные сбивали пламя, но оно продолжало вырываться наружу из-под завалов, и было ясно, что все находившиеся там давно уже превратились в пепел.
– Прямо как в печи, – вырвалось у одного из офицеров, стоящих возле машин.
Лей сел обратно в «виллис» и захлопнул дверцу. Все посмотрели на него.
Через полчаса Гаррисон заглянул к нему сказать, что Маргарита уехала на радиостудию, чтобы по местному радио обратиться к жителям города с просьбой прийти и помочь расчищать завалы.
Лей сидел, опустив голову на руки, и не двигался. Гаррисон помедлил. Он ощущал тяжесть на сердце. «Сами виноваты» – хотелось бы ему чувствовать сейчас по отношению к немцам. Но не получалось.
– Когда начнут собираться жители, вы должны обратиться к ним и объяснить ситуацию, – сказал Гаррисон Лею. – Здесь их слишком много, они могут представлять опасность.
– Оставьте меня в покое, – был глухой ответ.
 
Городок начинал оживать. Со всех сторон потянулись люди с лопатами, кирками и тачками. Маргарита нашла верные слова. Сейчас нужно было спасать оставшихся под завалами, работать вместе с американцами. А после – восстанавливать завод, восстанавливать все заводы… страну, их Германию, в которой им жить. «Мы еще будем очень счастливы», – закончила она.
«Мое уважение к немцам резко выросло в эту бессонную ночь, когда мы все боролись с огнем и разрушениями, – позже написал домой в Пенсильванию американский лейтенант Энди Уайт, – поскольку я своими глазами видел, как эти парни работают. <…> А как мужественны немки! Нам-то их расписывали вроде беленьких курочек, кудахчущих на своих чистеньких двориках. <…> Еще сдается мне, немцы начинают прозревать. Одна пожилая немка, которой вынесли из-под завала раздавленное обгорелое тело ее сына, сказала бывшему профсоюзному вождю Роберту Лею, который находится у нас в плену, что это из-за них, таких, как он, фанатиков, погиб ее мальчик. “Будьте вы прокляты!” – крикнула она ему. Еще несколько человек поддержали ее. Лей после этого залез обратно в машину и больше оттуда не выходил».
Кто-то из команды Гаррисона напрямую докладывал Даллесу. Шеф этого уже и не скрывал. Утром он связался с Гаррисоном, сказал, что обо всех «нюансах» знает, что момент удобный и Лея нужно «брать в капкан». «Все сложилось или тобой, Джонни, сложено очень удачно, – подбодрил он мрачного полковника. – Выходи на финишную, по плану. Но не разговорами. Они не преждевременны, они не нужны».
А Гаррисона – странное дело – тянуло как раз на «разговоры». На фоне огромной правоты своей родины собственная, отдельная вина за случившееся не должна была бы его трогать. Как и необъятная вина немцев и их вождей могла бы прикрыть собою все мелкие, частные «нюансы». Но совесть живет по иным законам.
Гаррисону казалось, что его понимает одна Маргарита. Уже не раз он ловил себя на том, как его мысли невольно притягиваются, точно к внутреннему магниту, а взгляд стремится к магниту внешнему… А имя у обоих одно – Маргарита. Он думал о ней часто и подолгу; думал по обязанности, по работе, но именно в эту смутную ночь вдруг признался себе, что думает потому, что хочется. И смотрит оттого же.
Недавно он видел сон. На краю леса капкан с хрустом защелкивает лапу матерого волка, а его волчица, на мгновение разжав капкан зубами, успевает сунуть туда и свою лапу. Затем, тесно прижавшись боками, оба зверя, как одно существо, проворно, на шести лапах, уходят в родную чащу. Проснувшись, Джон только подивился несуразности иных сновидений. Но образ уходящего в лес шестилапого и сильного зверя застрял в мозгу.
 
Под утро пролился обильный шумный дождь, прибил упрямые язычки пламени, развел грязь. Измученные промокшие люди растерянно глядели по сторонам, пытаясь снова собраться с духом. Но следом пришел другой ливень и смыл грязь; за ним вышло солнце, согрело людям лица, успокоило.
Солнце слепило глаза жидкой охране, когда десять человек в черном, словно вынырнув из общей массы работавших на расчистке людей, в несколько секунд свалили расслабившиеся посты американцев и, заскочив в три машины, рванули прочь. Раздались выстрелы, крики, рев моторов, визг тормозов и шипение: все оставшиеся «виллисы» оказались с проколотыми шинами.
«СС! Это СС! – кричали американцам местные жители, указывая в сторону загородного автобана, куда умчались “виллисы”. – Они увезли его!»
Люди, похитившие Лея, были в черной эсэсовской форме, с алыми повязками на рукавах, – атрибуты, хорошо знакомые немцам. Эти люди не свалились с неба вместе с ливнем; они были растворены где-то здесь, в толпе работавших, и сумели преобразиться в считаные секунды. Каким образом?
Если это еще можно было себе представить, то поведение американцев выглядело совсем уж странным. Они бегали, галдели; тут же принялись брать свидетельские показания у очевидцев… Однако вялая погоня была организована лишь минут через десять. Никто, впрочем, всего этого тогда не заметил, за исключением Маргариты, которой бросилось в глаза спокойное выражение на лице Гаррисона.
– Вам не нужно беспокоиться за вашего мужа, – сказал он ей. – После произошедшего мосты за ним сожжены и обратной дороги нет. Перед ним другая дорога – вы знаете, о чем я говорю. Бывает так, что человека, даже такого сильного, нужно взять за руку и наставить на истинный путь. Тем более если он не один.
– Вы… сожгли за ним мосты и наставили на истинный путь? – спросила Маргарита, прямо глядя в глаза Джону. – Да, именно это вы и сделали. – И добавила то, чего не собиралась говорить. Он запомнил, слово в слово: – Вы слишком рано почувствовали себя хозяевами в стране, которой не понимаете, Джон. В этом ваша ошибка. Вы ее со временем исправите. Вот только… Не у всех немцев это время есть.
«Вся прошедшая жизнь проходит во сне цветными полосами, и я плавно перемещаюсь из молочно-розового в желто-оранжевое, делаю шаг в алое, которое начинает сгущаться почти до черноты, раздираемой белыми вспышками сконцентрированного цвета. Одна такая вспышка стерла мой мозг, и я открыл глаза без единой мысли. Это длилось всего мгновение, но если бы я сказал ему: “Остановись!” …Я не сказал, зато теперь я знаю, как просто сходят с ума. Когда взрыв белого света стирает смысл – это и есть начало конца. Безумие».
Агенты Даллеса терялись в догадках, читая подобные «опусы» Лея, передаваемые им для Маргариты.
Его «похитители» сняли эсэсовские мундиры и оказались симпатичными и вежливыми офицерами американских спецслужб, предоставившими в его распоряжение домик в Баварских Альпах, полный всех благ цивилизации – от молодых массажисток до телевизора.
«Я в этом безделье как рыба в воде. Столько удовольствий плавает вокруг, но лень даже протянуть руку. <…> Сам я уплыву отсюда лишь двумя способами: господином по имени “Никто” – за океан или с двумя кукишами и в наручниках – куда-нибудь. Второе потребует меньше усилий – только пошевелить пальцами один раз. А я так разленился здесь, что на большее и неспособен.
7 июля 1945. Р. Л.»
– Ты не устал от этого господина? – поинтересовался Даллес у Гаррисона, перечитывая это письмо. – Фанатики на редкость утомительны.
– Он не фанатик. И не зверь, чтобы ставить на него капканы!
– Брось, старина, – поморщился Даллес. – Я специально дал ему возможность отдохнуть и подумать. Отказаться от того, что ему предлагают, может только фанатик. По-видимому, последний, остальные уже в преисподней. Скажи ему, что золото мы все равно отыщем, хотя и не сразу, а это невыгодно для его же страны. И напомни, что он и впрямь теперь господин «Никто». Стоит нам только сделать заявление, что Роберта Лея выкрали СС при нескольких сотнях свидетелей, как наша сторона снимет с себя всякую ответственность. Тогда ему даже правосудие не светит. Но этот же самый факт дает ему абсолютную перспективу начать заново…
– Я скажу… и это, и все остальное, – раздраженно перебил его Гаррисон. – Только не вмешивайся больше, черт подери!
Даллес только хмыкнул, иронически.
Все разговоры с Леем давно уже представлялись Гаррисону бесполезными.
Но не оттого, что он понял этого человека; скорее оттого, что окончательно перестал его понимать.
Сегодня в полдень он мельком видел Лея на пляже, возле ручья, в полном блаженстве и расслаблении. Рядом лежала одна из «массажисток», коллега Гаррисона Патриция Смит – «Кэнди», и читала ему вслух детективный роман. А через три часа Лей переместился на несколько метров ниже по течению, на травку; теперь с ним прохлаждалась другая «массажистка» и медсестра – «Кид» (лейтенант Джоан Эндрюс), раскрасневшаяся и счастливая. Она резала ножичком персик, отщипывала виноградины и поочередно клала Лею в рот. Он лениво жевал. Под небрежно наброшенным полотенцем оба были, конечно же, голые. Всего за пару недель Лей сумел не только совершенно заморочить обеих девчонок, но и настолько дезорганизовать охрану, что ее пришлось сменить.
После разговора с шефом Гаррисон сказал Патриции, чтобы она тоже собиралась.
– А Кид? – задохнулась та.
– Детка, что с тобой происходит? – дружелюбно осведомился полковник.
– А Кид… она останется? Останется?! – подступала Кэнди.
– Обеих уберу, к чертовой матери! – рявкнул Гаррисон. – Устроили тут бордель! Вы офицеры или шлюхи?!
Все было очевидной и затянувшейся бессмыслицей. И только мысль о Маргарите ломала всю эту логику скольжения в пустоту и встряхивала сознание Джона простым вопросом: любит ли она его?
С этим вопросом он и полетел в Нюрнберг, формально, чтобы показать ей список обвиняемых и проект устава Международного трибунала, который страны-победительницы собирались учредить в течение первой недели августа, на самом же деле – чтобы увидеть ее.
Гаррисон привез и проекты обвинительных заключений против двадцати четырех человек. Он надеялся, что Маргарита ознакомится с ними постепенно, в щадящем для себя режиме… А она, пробежав глазами документы, позвала детей. Прямо при нем, полковнике спецслужб США, она вслух прочитала сыну и дочери список обвиняемых, а затем пункт 2 из раздела о целях оккупации Германии, статьи «Политические принципы»:
«Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное поражение и что он не может избежать ответственности за то, что он навлек на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение войны и фанатическое сопротивление нацистов разрушили германскую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными».
Затем, положив листок в папку с остальными документами, протянула ее сыну. Мальчик взял, и они с сестрой ушли. Гаррисон был потрясен. Несколько минут он пытался подобрать слова для начала разговора. Здесь, в Нюрнберге, где союзники договорились провести небывалый в истории процесс над «главными военными преступниками нацистской Германии», ей, сестре «номера два» и жене «номера четыре», надлежало существовать очень тихо, не привлекая к себе внимания. Однако она и тут оставалась собой: работала в родильном доме и в городской управе, а двойняшки – в архиве бывшего Трудового фронта, помогали восстанавливать документы.
Она сидела перед Гаррисоном, держа на коленях белый халат, который только что сняла, выйдя из машины. Светлые волосы, целый день упрятанные под косынкой, отдыхали на плечах; веки были полуопущены; грудь дышала медленно, тоже отдыхая. День и ночь за ней охотились журналисты, но все их атаки умело отбивала верная Джессика.
– Джон, я благодарна вам за то, что вы снова стремитесь проявить деликатность, – начала Маргарита. – Но теперь для нас, немцев, наступило время прямых вопросов, на которые мы обязаны отвечать. Я готова.
– Маргарита… – он все же запнулся.
Она подняла и снова опустила глаза.
– Маргарита, я только хочу понять вас. Казна нацистской партии могла бы послужить восстановлению Германии. Если бы ваш муж поступил с ней так, как с сейфами, это было бы гарантировано. Вы имеете на него огромное, решающее влияние, но в данном случае не используете его. Почему?
Она снова подняла глаза и не опустила.
– Потому что… потому что люблю мужа больше Германии. Больше всего.
Гаррисон почувствовал, как в нем, подобно взорванному дому, тяжело оседает надежда. Он понял, что проиграл, – отдельное, «частное» поражение на фоне общих побед.
 
Позвонил Даллес с веселым рассказом о том, как его «подопечный» славно проводит время, купаясь с «нимфами» в ручье и слушая Орсона Уэллса.
– Уверяю тебя, он вполне созрел для приятных перемен, – бодро информировал шеф. – Я не вмешиваюсь, как ты просил, но поторопись! Мы должны сделать официальное заявление. Русские и англичане уже нервничают, требуют полный список наличности. Поторопись, старина!
«Вы слишком рано почувствовали себя хозяевами в стране, которой не понимаете», – вспомнился Джону упрек Маргариты.
После прямого отказа Роберта Лея передать американскому правительству золотой запас НСДАП (и переехать с семьей в Соединенные Штаты) полковник спецслужб Джон Гаррисон подал в отставку, взяв на себя ответственность за провал порученной ему операции.
В эти же дни журналистка Джессика Редсдейл получила сведения о точном местонахождении Лея на конец июля 1945 года. Из того же источника она узнала и о том, что с 27 июля к нему начали активно применять психотропные препараты.
Зная, чем рискует, Джессика не молчала ни одного дня. 4 августа американские газеты вынужденно оповестили мир о том, что нацистский преступник Роберт Лей, скрывавшийся в Баварских Альпах под чужим именем, пойман и разоблачен.
«…В альпийском костюме, при батарее из пустых бутылок, проводил время этот известный деятель, надеясь укрыться за поддельными документами на имя доктора Дестельмайера. Застигнутый врасплох, в полупьяном виде, в горном охотничьем замке, он всячески пытался вывернуться, отрицая собственную личность, но был полностью разоблачен», – писали газеты. Одна из заметок заканчивалась словами: «Вы проиграли, доктор Лей!»
 
6 августа американцы сбросили на японский городок Хиросима первую атомную бомбу.

Часть III

Через фильтрационный лагерь Оберурзель под Франкфуртом, где сейчас находилась ставка Эйзенхауэра, пропускали почти всех бывших вождей Третьего рейха, предназначенных для доставки в Нюрнбергскую следственную тюрьму. Американские власти на несколько часов собрали их в большом зале комендатуры, точно на смотр – бессмысленный, поскольку все процедуры уже были пройдены ранее и оттого еще более унизительный.
– Очень рад вас видеть, – приветствовал каждого входящего в зал полковник Эндрюс, начальник Нюрнбергской тюрьмы. – Прошу, проходите, располагайтесь.
«Располагаться» здесь было негде: вдоль стен стояло лишь несколько коротких и узких скамеек, на которых всем даже места не хватило бы. Одну тут же целиком занял Функ, сказав, что у него болят ноги; на других разместились Шахт, фон Папен, фон Нейрат и Кальтенбруннер; остальные предпочли остаться на ногах. Фон Риббентроп стоял у стены, чуть склонив вперед голову, точно так, как прежде стоял на дипломатических приемах, олицетворяя достоинство и такт. Штрайхер бегал у окон, то и дело что-то высматривая на улице. Геринг размашисто вышагивал, выписывая сложную траекторию с острыми углами. Дениц тоже ходил, и оба прилагали массу усилий, чтобы постоянно находиться в максимальном отдалении друг от друга. Фон Ширах задумчиво глядел в окно и, казалось, весь ушел в воспоминания. Тем не менее именно он первым повернул голову в сторону двери, в которую вошел Роберт Лей. Остальные почти не отреагировали на появление коллеги, которого не видели около четырех месяцев. С Леем поздоровались только фон Нейрат, Шахт, Риббентроп; четко, по-военному, кивнули Йодль и Дениц. К нему подошел один фон Ширах и протянул руку.
– Я рад, что вы с нами, – сказал он и смутился.
– А где мне быть? – буркнул Лей, мрачно оглядывая соратников. Он не ожидал такого приема.
Может быть, впервые в жизни, подъезжая сегодня к Оберурзелю, Роберт ощутил даже какое-то подобие тепла в груди от мысли, что сейчас увидит своих – и на тебе: такая встреча! Вместо тепла сразу появился озноб; начало слегка поколачивать. Он отошел к свободному окну и стал смотреть на шевелящиеся от дождя и ветра кусты вдоль дорожки, по которой только что шел сюда совсем с другим чувством.
– Вам нездоровится? Возьмите мою куртку, – предложил фон Ширах и сам накинул ему куртку на плечи.
Никогда прежде Бальдур фон Ширах не допустил бы подобной фамильярности, но теперь он сделал это, бросив вызов.
– В чем дело? – резко спросил Лей.
– Они думают, что вы… выдали американцам… Одним словом, будто бы вас за это… – зашептал Ширах.
– Спихнули в общий отстойник? – еще громче бросил Лей. – Кто так думает?
– Лично я спорил, – воскликнул Функ, спуская ноги со скамейки. – И, как это очевидно, оказался прав.
– Ничего не очевидно! – остановившись посередине комнаты, взмахнул рукой Геринг. – Откуда мы могли знать?! По тому, что доносилось, очень даже не очевидно!
– Сомнения в самом деле возникали, – нервно пояснил Ганс Франк, тоже подходя к Лею. – Но я верил… просто ждал. Похоже, они с вами поработали?
Лей, закутавшись в куртку, снова отвернулся. Он понял, в чем его заподозрили. Скулы крепко свело обидой.
Все чувствовали себя неловко. Только на лице Альберта Шпеера было написано удовлетворение. Еще мог порадоваться Кальтенбруннер, который всех здесь считал предателями, а Лея – в первую очередь. Кальтенбруннер, однако, не радовался и вообще не следил за происходящим. Он сидел у стены, откинув голову и закрыв глаза. Последнее время его мучили такие головные боли, что мутилось сознание. Геринг, напротив, ощущал себя бодрым и полным сил; негодование в нем бурлило и пузырилось, как вулканический кратер; негодование было доминантой его чувств и распространялось на всё.
Геринг уже собрался энергично первым подойти к Лею, хлопнуть его по плечу и высказаться по поводу говнюков американцев, которые «всем им врали», но его опередил Штрайхер. Он сказал, что американцы «суки», однако своей цели не достигли: не сумели-таки внести «раскол» в их ряды, но что и сами они «хороши», хотя никто «по-настоящему не поверил», просто их всех насторожила история с исчезновением Бормана и со вскрытыми сейфами… Штрайхер сделал паузу, видимо, ожидая от Лея каких-то объяснений, но, не дождавшись, закончил тем, что за всех извинился.
Вошел полковник Эндрюс с четырьмя офицерами. Он держал в руке листок с фамилиями; первым в списке значился Геринг. Назвав его имя, Эндрюс кивнул и указал рукой на то место, куда Герингу следовало встать. Геринг, восприняв это лишь как подтвержденье своему первому месту, спокойно перешел, куда ему было указано. Вторым полковник назвал Гесса, которого здесь не было. Пометив что-то в списке, Эндрюс вызвал Риббентропа. Тот, помедлив, пожал плечами и встал рядом с Герингом. Четвертым был назван Лей. Эндрюс ждал. Лей ответил короткой фразой. Эндрюс достаточно владел немецким, чтобы понять.
– Обвиняемый Роберт Лей, встаньте, куда вам указано, – Эндрюс ткнул пальцем, не теряя самообладания.
Лей естественно не сдвинулся.
– Я полагал, господа, что мы обойдемся без подобных сцен, поскольку все наши требования разумны и продиктованы необходимостью, – сказал Эндрюс. – Я всего лишь собирался вернуть вам личные вещи перед отправкой в Нюрнберг и сделать это в удобной для всех форме.
Он продолжил перекличку. Пятым был назван Кейтель, который стоял отвернувшись. Шестым – Кальтенбруннер, с трудом открывший глаза. Седьмым – Альфред Розенберг, за ним Франк, Фрик, Штрайхер, Функ, Шахт, Ширах и т. д. (Последним– Ганс Фриче, находившийся в плену у русских вместе с адмиралом Редером.)
Никто даже не пошевелился, кроме Шпеера, легким шагом проследовавшего от стенки к центру помещения и вставшего рядом с Риббентропом.
Всем троим тут же были вручены их саквояжи, а Герингу – еще и могучий чемодан. Геринг пнул его ногой и фыркнул. Американцы вышли.
– Говнюки и есть, – напутствовал их вслед Геринг и повернулся к Лею, который стоял, закрыв руками лицо. «Да брось!»– шагнул было к нему Герман, но снова фыркнул, поняв, что тот смеется.
– Да-а, у них теперь над нами столько власти, что едва ли они преодолеют соблазн пошутить еще не раз, – заметил Шахт. – Не одолжит ли мне кто-нибудь, господа, носовой платок?
Все трое обладателей саквояжей тут же раскрыли их и предложили коллегам воспользоваться тем, кто в чем нуждался. Первая и единственная такого рода сцена, вызванная «ощущением общей вины перед коллегой, предательство которого, если бы таковое состоялось, стало бы слишком болезненным ударом по нашим нетвердо бьющимся сердцам» (из письма Бальдура фон Шираха жене Генриетте).
 
Мир продолжал сужаться. Полифония уступила место нескольким нотам, самой навязчивой из которых стала нота си – звук постоянно открываемых и закрываемых дверей. Сколько же в тюрьмах дверей, Господи?!
Начальник тюрьмы полковник Эндрюс был сторонником жесткого режима, как он выражался – ритма, однако он понимал, что имеет дело с особым контингентом, который ему предстояло сохранить до суда в мысле– и дееспособном состоянии. Для себя Эндрюс разделил главных обвиняемых на «пассивных» и «бунтарей»; обе группы, впрочем, постоянно перетасовывались, но в «бунтарях» неизменно числились Геринг, Штрайхер и Лей. Часто к ним присоединялись Функ и Шахт; последний, например, даже запустил стаканом с недопитым кофе в объектив пытавшейся запечатлеть его кинокамеры. К Герингу пришлось подобрать персонального охранника, который простой вежливостью сбивал высокомерие бывшего рейхсмаршала. Штрайхер и Лей были образцовые психопаты, однако Штрайхер отталкивал людей и не мог служить застрельщиком бунта, Лей же был опасен, и его Эндрюс постарался с первых же дней изолировать, поместив на четвертом этаже (остальные находились на первом).
Камеры четвертого этажа были комфортнее прочих: в них имелись удобные кровати и иногда заглядывало солнце. Лей в первые же дни перессорился с охраной, но как-то полушутливо; Эндрюс только позже узнал, что ребята, оказывается, постоянно таскали ему в камеру спирт. Когда начались допросы, он изводил следователей непредсказуемостью поведения: хотел – отвечал на вопросы, хотел – сам их задавал, а то просто молчал, как глухонемой. И невозможно было понять, происходит ли что-то с ним на самом деле или же он так развлекается. По его письмам жене об этом тоже трудно было судить, однако в конце сентября тюремный психолог Джон Гилберт сказал Эндрюсу, что с Леем следует быть «поаккуратней». Эндрюс возмутился: чушь какая… да кто его трогает, этого наглеца?! Гораздо больше полковника беспокоили другие заключенные: Риббентроп с его отсутствующим взглядом, постоянно теряющий сознание Кальтенбруннер, истерик Штрайхер, по ночам орущий так, что охрана не выдерживала. К тому же из Англии доставили еще одну «головную боль» – Рудольфа Гесса.
Гесс уже совершил две попытки самоубийства: в первый раз вскрыл себе вены, во второй бросился в лестничный пролет…
Гесс находился в плену с 10 мая 1941 года, с момента своего приземления на поле возле имения лорда Гамильтона Дангевел-Хаус в Шотландии. За эти годы он сменил несколько мест пребывания: от Тауэра до тюремного лагеря Мейндифф-Корт и несколько «пограничных» состояний, к которым здесь, на родине, добавилась еще и полная потеря памяти. Однако его первое письмо Эльзе из Нюрнберга заключало в себе и такие строчки: «Немногим было дано, как нам, с самого начала принять участие в развитии уникальной личности в радости и печали, заботах и надеждах, любви и ненависти, во всех проявлениях величия – и со всеми ее малыми человеческими слабостями, которые и делают человека любимым».
И дальше, цитата из Ницше: «Я люблю тех, кто, подобно тяжелым каплям дождя, срывающимся с тяжелых свинцовых туч, извещают о приближении грозы и, как предтечи, падают на землю»[2].
В Нюрнберге полковник Эндрюс сразу наткнулся на такое железное сопротивление со стороны бывшего заместителя фюрера, что вынужден был обратиться за помощью к американскому психиатру майору Дугласу Келли, и тот провел отвлекающий маневр: устроил Гессу свидание с Герингом для «восстановления памяти».
Их посадили друг против друга, и главный следователь с американской стороны полковник Аллен, кивнув на Геринга, спросил Гесса, знает ли он этого господина? Гесс прищурился и как будто напрягся.
– Ты что? – фыркнул Геринг. – Меня не узнаешь, что ли?
Дальше разыгралась следующая сцена: Гесс стоял все той же железобетонной стеной; Геринг, все больше возбуждаясь, забрасывал его воспоминаниями о пережитых вместе событиях, сценах, перетряхивал знакомые обоим подробности, имена… Но все разбивалось и отскакивало назад к недоумевающему взвинченному Герингу. В конце концов он сдался и махнул рукой. Поверил он Гессу или нет – сказать трудно, однако после этого свидания несколько дней пребывал в крайне подавленном настроении.
Вторым было свидание с Карлом Хаусхофером, и, конечно, оно сильно отличалось от первого.
Хаусхофер только недавно узнал о гибели своего сына Альбрехта, расстрелянного по личному приказу Кальтенбруннера в последние дни войны. Национальный режим, это живое воплощение его геополитических доктрин, рухнув, раздавил старику душу, а встреча с Гессом, которого Карл любил не меньше родных сыновей, перечеркивала последнее, что еще жило в нем – воспоминания.
Карл говорил об Эльзе, о семилетнем Буце, о Маргарите и племянниках, о письмах из Англии, которые Эльза давала ему читать. Говорил долго, забываясь сам, вглядываясь в зеленые глаза Рудольфа, в которых, казалось, вот-вот вспыхнет искра памяти. Только эти глаза еще и оставались прежними; сам Гесс весь словно высох изнутри и постарел на двадцать лет.
– Я всегда всё читал в твоих глазах, Руди… Вот и теперь мне кажется, они оживились и говорят со мной, – точно умолял Хаусхофер.
– Мне очень жаль… Но ваши слова, к сожалению… ничего для меня не значат, – с виноватым выражением, но твердо отвечал ему Рудольф Гесс.
Выходя, Хаусхофер услышал тихое и бесстрастное, но все сказавшее ему «простите».
В конце осени Карл Хаусхофер вместе с женой (еврейкой) Мартой, руку которой столько раз почтительно целовал частый гость в их доме Адольф Гитлер, покончит с собой. Их тела найдут в парке возле ручья, тронутого первым морозцем наступающей зимы.
 
На свидания с Гессом приводили фон Папена, фон Риббентропа, Розенберга, бывшую секретаршу Хильду Фат, которая расплакалась… Гесс держался стойко. Он проявлял готовность к сотрудничеству, казалось, искренне стремился помочь, был вежлив и внимателен.
Мнения психиатров разделились, как это было и в Англии. Доктор Кеймрон, специалист по нарко– и электрошоковой терапии (будущий автор американской методики «промывания мозгов»), который начал «работать» с Леем еще до Нюрнберга, навестив того в камере, поделился с ним следующим предположением: настоящего Гесса казнили еще в 1941 году, по приказу Черчилля, а этот человек – самозванец, двойник, отсюда и странности в его поведении. Это был опасный ход. Американцы, по-видимому, согласились подыграть англичанам.
Кеймрону Лей ничего не сказал; но на следующем же допросе в присутствии двух следователей – британского и советского – заявил, что подлинность Гесса легко проверить: у настоящего Гесса на левом легком имеется дугообразный шрам от тяжелого ранения, полученного в 1917 году.
Через пару дней американский психиатр Келли, проводивший с заключенными тест Роршаха («чернильных пятен»), предупредил Лея, что ему также предстоят свидания с Гессом. Сообщив это, Келли принялся раскладывать перед Леем карточки с чернильными пятнами. Роберт ни в каких тестах не участвовавший, на этот раз не отвернулся и не послала Келли к черту с его чушью и даже что-то отвечал на вопросы, глядя, впрочем, мимо карточек, в сторону.
 
Свидание устроили в комнате для перекрестных допросов, большой и сегодня особенно светлой из-за лившихся в окна солнечных лучей.
Гесс, прямой, стройный, в форме люфтваффе, в которой четыре года назад покинул Германию, в высоких черных летных ботинках, стоял у стола рядом со своим охранником, к которому был прикован наручником, и смотрел на дверь. Вошел Лей со своим охранником. Всем четверым было велено сесть друг напротив друга. На предложение Лею задавать вопросы, тот только пожал плечами: «Зачем? Мне и так все ясно. Того же, что происходит с Рудольфом Гессом, ни вы, ни я не узнаете, пока он сам не захочет».
На этих словах губы Рудольфа едва заметно дернулись в усмешке. К счастью, никто, кроме Лея, на него в этот момент не глядел.
– Впрочем, мы могли бы кое-что попробовать, – неожиданно повернулся Лей к «публике»: – Например, проверить его эмоциональную память. Если бы здесь нашелся рояль или пианино, я бы сыграл два-три его любимых произведения. Руди, – обратился он к Гессу, – напиши названия и отдай этим господам, – он кивнул на двух психиатров – русского и француза.
Гесс, усмехнувшись, что-то написал на листке.
Эксперимент продолжили в тюремной церкви: здесь был инструмент и собралось около двух десятков человек: следователи и врачи от всех четырех сторон. Лей сел за рояль; рядом по-прежнему стоял прикованный к нему охранник.
Лей свободной рукой попробовал инструмент и насмешливо посмотрел на только что вошедшего Эндрюса, который на этот раз с трудом сохранил свою обычную невозмутимость. Активность психиатров представлялась ему бессмысленной, разрушала порядок и режим; Лей же его просто бесил. Этот человек имел наглость вести себя так, будто ничего не переменилось и всё по-прежнему готово подчиняться его воле. Тем не менее Эндрюс распорядился снять с него наручник, а охраннику отойти на три шага.
Лей играл Моцарта – «Маленькую ночную серенаду», Бетховена, Петра Чайковского: именно то и даже в той последовательности, в какой расположил эти произведения Гесс. В церкви была прекрасная акустика; Лей играл сдержанно, академично, как будто по обязанности. Закончив, сразу поднялся и уверенно попросил психиатров констатировать правильность своего знания музыкальных вкусов Рудольфа Гесса.
«Надеюсь, больше ни у кого не осталось сомнений», – бросил он фразу и театральным жестом протянул руку охраннику, стоявшему у рояля в одном наручнике. Всех привлекло выражение его лица, совершенно переменившееся.
 
Он и сам не сразу осознал того, что произошло.
Гесс или музыка? Музыка и… Гесс. Почти старик, с прямым твердым взглядом и кровоточащей душой… после четырех лет плена, двух попыток вырваться… Упрямый призрак без тени и отражения… Рудольф Гесс, оставшийся собой… А что со мной будет? Музыка только что отвечала.
Роберт полежал на кровати, привинченной к полу: здесь все было привинчено… Но лежать не хватило сил. Он начал ходить – от окна до двери: четыре шага туда, четыре обратно, натыкаясь на стул. Этот стул и прежде вызывал у него злобное чувство…
Заглянувший в его камеру на странные звуки охранник вынужден был тут же позвать на помощь, и только втроем солдаты смогли оттащить заключенного от железного стула, на который тот набрасывался, пиная его ногами, рыча и ругаясь. Подобные истерики уже случались здесь, и персонал имел ясные указания, как действовать в этих случаях.
Лея уложили на кровать, но, поскольку он перестал сопротивляться, не стали привязывать. Пришел врач со шприцем, однако и укола не понадобилось. Заключенный лежал с закрытыми глазами и дышал ровно: очевидно, сам справился.
Когда вечером к нему зашел тюремный психолог Гилберт, Лей поднялся и сел, свесив голову и положив на колени руки, как человек, только что проделавший тяжелую работу.
– Я попросил заменить вам стул, – сказал Гилберт. – Этот деревянный и не привинчен.
– Не боитесь, что я вашей «любезностью» разнесу кому-нибудь череп? – спросил Лей.
– Тогда меня отдадут под суд.
– Тем более.
Гилберт усмехнулся:
– Вы прекрасно владеете собой. Я это понял по тому, как вы играли.
Лей поднял голову:
– Устройте мне свидание с женой. Слышите, Джон? Любым способом! Если будет отказ, передайте вашему начальству: за одно – три! Оно поймет.
– Чего «три»? – нахмурился Гилберт, но тут же снова усмехнулся. – Я тоже понял. Меня посвятили. Я скажу.
Гилберт шагнул было к двери, но задержался:
– Хотите поговорить? – предложил он.
– Вы еврей? – последовал вопрос.
– Да.
– Из вашего суда ничего не выйдет! – Лей выпрямился и прислонился спиной к стене. – Точнее выйдет – одна ненависть к немцам и Германии на много лет. Это ваша месть за страх. Но я не хочу, чтобы и на мне отрабатывали эту перспективу. Меня на суде вы не увидите.
Гилберт все так же стоял у двери. Его голубые глаза внимательно слушали… Но не слова, а того, кто их в него выплевывал. «Профессионал, – невольно отметил про себя Лей. – Симпатичный парень». Сердце как-то неловко повернулось; в левом боку разлилась тягучая боль.
– Все еще хотите говорить? – произнес он сквозь зубы. – Я вас ненавижу, победителей! В чем ваша победа? В торжестве пошлости?! Чем ваши методы лучше наших?! Вы искалечили мой Кёльн, погубили Дрезден, утопили детей на «Густлофе»! Мы уйдем, но с чем вы останетесь? С вашим поганым долларом? С перспективой черномазой Америки? С ожиданием третьей мировой? Если евреям дать точку опоры на хорошей земле, так они стравят ислам с остальным миром… А мусульмане – это не мы, с нашей чувствительностью и сентиментализмом!
Гилберт сел на стул и так же, как Лей недавно, положил на колени руки, крепко сцепив пальцы:
– Я не умею смотреть на вещи так мрачно. Я по профессии оптимист.
– Ненавижу вторичные профессии, – буркнул Лей.
– Что вы называете «вторичными»? – искренне удивился Гилберт.
– Не было бы меня, не было бы и вас.
– Возможно. Собственно говоря… вы этим частично себе и ответили. Что же до перспектив… Для меня самый страшный образ мировой культуры это Кассандра. Можно задать вам вопрос?
Лей кивнул.
– За что вы не любите евреев? Лично вы?
– Один из прекраснейших людей, которых я знал, был сыном еврейки. Альбрехт Хаусхофер. Запомните это имя, – вздохнул Лей. – У моего младшего сына лучший друг – еврей. Славный, чистый мальчишка. Хорошо, я вам отвечу. Спрос не с евреев, а с Творца. Это он назначил их на гнусную роль. Я их ненавижу, сидя в зале, как зритель, увлекшийся сюжетом.
– А американцев?
Лей поморщился:
– Не нужно, Джон. Потом вы спросите о французах, англичанах, русских… Оттого что я выскажусь, стулья целее не станут. Я не ненавистник всех и всего. Меня давит совсем другое чувство. Но об этом после как-нибудь. Голова разболелась.
– У вас, по-моему, поднялась температура.
Лей в ответ улыбнулся. Потом рассмеялся неожиданно:
– Если это поможет устроить мне свидание с женой, то через пару часов у меня будет сорок четыре. Тогда, может, и бесплатно получится, а?
– Я позову к вам врача, – Гилберт поднялся.
– Бесплатно, Джон… слышите, бесплатно… – донеслось к нему уже из-за двери.
Проведя в Нюрнберге около двух месяцев, Джон Гилберт почувствовал, какой тяжелой может сделаться привычная и любимая работа.
Гилберт любил людей; он их жалел всякими. В американских тюрьмах он встречал такие дела и такие лица, после которых его, казалось бы, ничто уже не введет в затруднения. Гилберт знакомился с материалами дел тех, с кем ему предстояло здесь работать, но эти чудовищные материалы оставались лежать на столах следователей; люди же, за ними стоящие, не несли на себе печати содеянного, их лица не отражали пороков и вырождения души, подобно лицам рядовых уголовников. Странно выглядели здесь лишь их манеры, привычно выстраиваемая речь и сам строй их мыслей, забавно масштабных в трех-четырехметровой кубатуре камер. Вывести этих людей из их роли и перевести в другую – роль преступника, для всех общую, – такую задачу ставил для себя Джон Гилберт, когда соглашался на эту работу. Но как… как заставить их подходить к себе с общечеловеческими мерками – а иного способа нет, – если эти мерки, принципы, законы и есть то, с чем они боролись?!
 
По вечерам над Нюрнбергом висели туманы; вечера были еще теплыми. Нюрнбергцы в темноте натягивали проволоку поперек улиц; несколько американских машин уже попали таким образом в аварии. На стенах домов, смотрящих на тюрьму, к утру появлялись надписи красной или белой краской: «Хайль!», «Мы с вами, держитесь!», «Боже, храни Германию!» и черные свастики внизу. Это тоже была реальность, в которой жил теперь город-символ, всем миром принуждаемый переменить свою роль.
В нарушение инструкций Гилберт вышел из машины за три квартала до нужного ему дома и медленно брел вдоль развалин, пытаясь собраться с мыслями. Из этих развалин могли полететь в него камни, могли и выстрелить. Двое американских офицеров были ранены, вот так же вздумав прогуляться по ночному Нюрнбергу.
Кварталы копошащихся развалин… По ночам запрещено было работать на расчистке, но немцы все равно пробирались сюда, бродили с фонариками, похожие на души грешников в ожидании Суда Господня. «Под этим судом будем все мы, – говорил себе Гилберт. – И нас, победителей, также призовет к ответу Всевышний Судия».
В конце улицы два дома уцелело. Первый с глубокой трещиной в боковой стене был самым ближним к тюрьме жилым домом. К нему Гилберт и направлялся, чтобы поговорить с Маргаритой.
Встретила его Джессика, верный «цербер» на пути алчущих сенсаций собратьев по перу, которых она без церемоний выставляла отсюда вон. Но Гилберт был здесь желанным гостем.
Джессика что-то писала, устроившись у подоконника, ловя рассеянный свет от прожектора, укрепленного на военном грузовике, стоящем у дома. Поздоровавшись, она зажгла керосиновую лампу, быстро прощупав Гилберта тревожным взглядом, бросила «сейчас» и вышла в соседнюю комнату. Через пару минут она вернулась; за ней вошел мальчик, сын Маргариты и Лея.
– Извините, если это срочно… – начал он.
– Нет, ничего срочного, – качнул головой Гилберт. Он догадался: этот мальчик жалеет измученную спящую мать; он уже готов смягчить собой любой удар, направленный в его мать или сестру.
– Твоей маме, возможно, разрешат свидание с твоим отцом, – сказал Гилберт. – Я только хотел ее предупредить. Но это можно сделать и завтра.
– Папа… Как он? – спросил Генрих.
– Ничего, – Гилберт кивнул. – Вчера я видел и твоего дядю. Он теперь здесь в Нюрнберге.
Из соседней комнаты быстро вышла Маргарита, придерживая рассыпающиеся волосы:
– Я слышала, вы сказали, Рудольф в Нюрнберге? Вы его видели? Как он?
Ее глаза, широко раскрытые, казалось, вобрали в себя весь скудный растворенный здесь свет; они приказывали говорить правду.
– Он… внешне неплохо, – отвечал Джон. – О внутреннем состоянии трудно судить, поскольку налицо все признаки амнезии. Хотя мне это кажется симуляцией. Я хотел вам сообщить… Возможно, вам разрешат свидание.
– С братом?
– Нет, с мужем.
Маргарита села, притянув к себе сына, прижалась щекой к его руке; потом снова подняла на Гилберта печальные глаза. Свет из них точно ушел внутрь.
– Благодарю вас.
Больше они ни о чем не говорили. Гилберт ушел, даже не начав разговора, к которому готовился: о настроении Лея и о том состоянии, в которое он необратимо погружается. Заглянув в глаза Маргариты, Джон подумал, что даже он едва ли сможет сказать ей что-то такое, чего она не знает об этом человеке.
На другой день Гилберт навестил Лея уже в тюремной больнице, куда того отправили под утро с температурой в буквальном смысле выпрыгивающей за сорок. Температуру удавалось сбить на час-полтора, после чего она снова ползла вверх; сердце работало, как у стайера на последнем километре, дыхание прерывалось… При этом Лей находился в здравом уме и твердой памяти и после провалов в беспамятство рассказывал врачам, какие чудища, монстры и харибды ему из этих черных дыр являлись, хватали и тащили за собой. Он рассказывал так живо, с кучей физиологических подробностей, от которых брала оторопь, что если бы не ртутный столбик, можно было бы подумать, что он издевается.
Вечером врачи пришли к выводу, что болезнь носит выраженный нервный характер, и просто поразительно, как еще справляется сердце. Перепробовали уже все средства, и только психолог Гилберт (мнения которого не спрашивали) настаивал на одном: свидании с близкими.
– Или дадите ему свидание с женой, или вычеркнете из списка обвиняемых, – заявил он английскому и советскому представителям, которые были против всяких нарушений. – Выбирайте.
Наконец четыре стороны согласились на такое свидание в присутствии четырех наблюдателей.
– Надеюсь, вы уже побеседовали с фрау Лей? – уточнил у Гилберта Аллен Даллес. – До предъявления обвинений остается меньше двух недель, а тогда наши возможности будут сведены к нулю. Фрау Лей это понимает?
Гилберт кивнул.
– Перед свиданием посвятите ее в детали, думаю, пора. Если все пойдет, как мы рассчитываем, мы дадим ей знать. Джон, вы… у вас какие-то сомнения?
– Нет, сэр.
Даллеса что-то настораживало сейчас в Гилберте. Подобное он уже наблюдал. В ком же? Не пришлось и напрягать память: Гаррисон! Та же скупость в ответах, тот же отклоняющийся взгляд… Всех, кто имеет дело с Леем, поражает какая-то инфекция…
– В вашем отчете, Джон, ясно сказано: под суд он не намерен идти. Очень к месту эта симуляция! Вы объяснили фрау Лей, что ее драгоценный супруг наконец созрел для разумных решений? – прямо глядя в лицо Гилберту спросил Даллес.
– Нет, сэр.
– Так объясните!
«Когда люди научатся читать без спросу чужие мысли, мир погибнет», – сказал себе Гилберт, глядя в глаза Даллесу.
– Фрау Лей уже приняла все решения, в корне которых благо ее мужа. Как она его понимает, – ответил он.
– Всё хорошо сказали. Кроме последнего, – устало усмехнулся Даллес. – Вы опытный психиатр, объясните мне, что это за парочка? Чего они добиваются?
– Боюсь, что разного, сэр.
– Разного? Он хочет жить, выбраться отсюда и жить. Они все этого хотят! А она… его любит, мне это совершенно ясно. Так как же – разного? Не чересчур ли вы все усложняете?
– Хотят они одного, – кротко согласился Гилберт.
Даллес помолчал с поднятыми бровями. Снова это было похоже на то, о чем, по сути, говорил и Гаррисон.
– Безусловно одно, сэр, – пояснил Гилберт: – фрау Лей считает своего мужа глубоко виновным. Но с этим ее любовь еще справилась бы. Однако она убеждена, что виновным считает себя и он сам. Поэтому «выбраться» ему пока некуда.
Даллес еще подумал, покачал головой:
– И вы в это верите?! А может быть, вы от них просто устали, старина? Тут один Геринг с ума сведет! А вы с ними ежедневно, по столько часов! Может быть, вам отдохнуть? Впрочем, я только так, в порядке дружеского участия, – быстро добавил он, вспомнив отставку Гаррисона, спор с которым еще не был завершен.
Гаррисона очень не хватало в Нюрнберге. Но Гаррисон категорически отверг бы план «Фариа»: единственный оставшийся способ изъять Лея из Нюрнбергской тюрьмы – вынести вперед ногами, как описано у Дюма в «Графе Монте-Кристо». Но Гаррисон ошибался! Лей уже начал подыгрывать, мощно и убедительно. Если его жена действительно стремилась отсечь для своего мужа всякую возможность возвращения в политику, то теперь она этого добилась: теперь он Монте-Кристо. В чем же сомневается Гилберт? В том, что для страстно любящей женщины есть нечто более страшное, нежели сделаться вдовой?..
В тот же день Маргарите было разрешено навестить мужа в тюремном госпитале.
Свидание было коротким, в присутствии четырех человек. Но хотя бы одна правота Гилберта подтвердилась: температура у Лея упала и за тридцать восемь больше не высовывалась.
 
«…В больничной палате я, как старым друзьям после разлуки, радовался обычным вещам: зеркалу, вилке, горшкам с цветами… Первую ночь не снились уроды, а снился я себе сам… Стою в зале суда… сейчас должны объявить приговор – смертную казнь. Вдруг появляется дух, в стиле сюр, и сообщает, что он мой ангел-хранитель и наделен кое-какими правами. Например, он может прямо сейчас в зале превратить меня в семилетнего ребенка и таким образом оконфузить суд, а меня спасти от смерти. Оконфузить суд мне очень хочется, и я соглашаюсь… Я вижу себя семилетним, точнее сказать – себя в теле семилетнего. В Трибунале замешательство… Все понимают, что я это я, что все во мне прежнее, уже приговоренное к казни, но только маленькое. Смешно было глядеть, как они бегали, совещались… Но тут в зале я вижу тебя. Я спрашиваю своего ангела, может ли он мне кое-что вернуть. “Не могу, – отвечает, – жди, пока само вырастет”. Десять лет ждать? И на черта они мне! “А все можешь вернуть?” – спрашиваю. “Все могу. И виселицу в придачу”. В этот момент я по-настоящему испугался: вдруг он сейчас исчезнет, так же? как возник? и оставит меня семилетним. Я проснулся, кажется, с воплем: “Верни мне мое обратно!..”, потому что меня потом спрашивали что у меня пропало, где и когда… Здесь все друг друга подозревают: американские врачи следят за английскими, английские – за французскими и американскими. Русские самые квалифицированные; они напоминают наших, тех, что прошли войну, – своей универсальностью. Строгий русский хирург, выслушав, что именно у меня “пропало”, с усмешкой подписал “рецепт” на следующую порцию лекарства… в виде тебя.
Р. Л. 17:30. 04.10.1945»
 
Свидание разрешили повторить. До тюремных ворот Маргариту проводили дети: Генрих, Анна, двадцатилетняя Элен и восьмилетний Буц, который, узнав, что отец вернулся в Германию, упросил, чтобы и его взяли.
Прижавшись всем телом к ограде, мальчик как зачарованный смотрел на окна Дворца правосудия: ему казалось, что в каждом из них он видит своего отца.
 
Этот октябрь начался с дождей, но дни были теплыми, и повсюду сквозь обломки и мусор пробивалась трава, тянулись стебельки цветов; некоторые, самые сильные, даже рискнули раскрыться. Перед Дворцом правосудия чудом уцелела клумба, заложенная до войны из многолетников. С верхних этажей еще не разглядели, что в самом центре ее пламенеет аккуратная свастика из алых гераней. В Нюрнберг съезжались адвокаты, но никаких материалов не получали, хотя до начала процесса, назначенного на 20 ноября, оставалось всего полтора месяца. К тому же немцев-адвокатов ждал здесь «сюрприз» в виде американской практики судебного разбирательства, при которой судья бесстрастен и недвижим, как сама Фемида, а обвинение и защита грызутся, как два отвязанных пса. Все требования защиты передать ей материалы обвинения, впредь будут натыкаться на вопрос: «Какие именно? Назовите точно, что вы хотите получить» – что было равносильно требованию описать мебель в запертой комнате.
Когда прибыло шесть тяжелых грузовиков, доверху заполненных документами по СС и следователи начали с ними работать, отношение к адвокатам сделалось уже откровенно неприязненным, а порой и просто грубым: на них словно перекладывалась часть вины их будущих подзащитных – той немецкой вины, которая была коллективной. Отвечать же перед Нюрнбергским трибуналом предстояло: Герману Вильгельму Герингу, Рудольфу Гессу, Иоахиму фон Риббентропу, Роберту Лею, Вильгельму Кейтелю, Эрнсту Кальтенбруннеру, Альфреду Розенбергу, Гансу Франку, Вильгельму Фрику, Юлиусу Штрайхеру, Вальтеру Функу, Гельмару Шахту, Густафу Круппу фон Болену, Карлу Деницу, Эриху Редеру, Бальдуру фон Шираху, Фрицу Заукелю, Альфреду Йодлю, Мартину Борману, Францу фон Папену, Артуру Зейсс-Инкварту, Альберту Шпееру, Константину фон Нейрату и Гансу Фриче (двадцать четыре человека) – индивидуально и как членам любой из следующих групп или организаций, к которым они соответственно принадлежали, а именно: правительственному кабинету, руководящему составу национал-социалистической партии, охранным отрядам национал-социалистической партии (СС), включая службу безопасности (СД) и государственной тайной полиции (гестапо), штурмовым отрядам германской национал-социалистической партии (СА), генеральному штабу и высшему командованию Германских вооруженных сил.
 
Оставив детей за оградой, Маргарита в сопровождении охранников прошла мимо часовых и морга в здание тюремного госпиталя, где ее встретили другие конвоиры и провели наверх. Роберту переменили палату; теперь он лежал в маленькой, метров десяти, в которой ждали всё те же четверо «наблюдателей», больше наблюдавшие друг за другом, чем за Леем. С появлением Маргариты они встрепенулись было, но ненадолго. «Объект» продолжал лежать с закрытыми глазами и не двигался. Жена, сев возле него, взяла его руку в свои ладони и, слегка наклонившись, больше ничего не предпринимала.
До окончания суда и вынесения приговора это свидание, по всей вероятности, будет последним.
Но Роберт знал, что ему приговор уже вынесен, и нужно только суметь прочесть его… в глазах Маргариты. Как это сделать – под взглядами четырех остолопов?
Лей сутки размышлял, как от них избавиться, хотя бы на несколько минут, понимая, что решения нет в принципе. Что могло бы заставить сотрудников союзных разведок оставить свой пост? Только отмена приказа. Он все время думал именно над этим и только сейчас, в присутствии Маргариты, разом послал к черту все свои логические построения и принял решение, вернее, осознал его… мгновением позже, чем его рука, крепко обхватив ее запястье, дернула к себе расслабленное податливое тело. Ее глаза блеснули у его глаз. Одной рукой почти вдавив ее в себя, другой он рванул на ней сзади платье… Удачно. Сразу обнажилось плечо, грудь и, должно быть, спина, открытая четырем мужчинам, застывшим в изумлении. Это было выше его сил, и он с рыком, с каким перервал бы им глотки, повернувшись, закрыл ее тело своим. В ее глазах не было вопроса; они были зажмурены до слез, губы сжаты, тело сведено в отчаянной судороге: замкнуться, освободиться от него. Он знал, что она очень сильная, но она никогда так не боролась с ним.
Впервые он ничего не смог с ней сделать: все в ней было сцеплено, перемкнуто. А открылось внезапно, по привычке ли, от жалости… просто ли оттого, что все когда-нибудь открывается.
В комнате они были уже одни. Шпионы вышли, подарив эти несколько минут, чтобы он смог сделать главное – заглянуть в глаза Маргариты.
– Грета, что мне делать? Соглашаться на выход отсюда, идти на суд или…
Она повернула голову и смотрела на него, как смотрят те, кто знает, что прощается, до поры, до встречи там, где все когда-нибудь встречаются.
– Все, что хочешь. Только не уходи от меня.
– Грета! Я хочу… знать.
– Ты знаешь.
Отворилась дверь и осталась открытой. Кто-то положил на стул плащ Маргариты, который она сняла, прежде чем сюда войти.
– Я видел Рудольфа. Он спокоен, играет в амнезию. Если будет свидание, ты должна его узнать, сразу – это важно. Пресечь вариант двойника, – быстро зашептал Лей. – Он… переменился немного, похудел. Но он все выдержит, не то что…
Роберт почувствовал поцелуй. Она как будто стремилась вдохнуть в него всю свою душу, как в человека, перестающего дышать.
 
Агенты спецслужб, нарушившие инструкцию, должны были давать объяснения своему начальству. После этого случая трое из четверых были уволены, а один – американец – переведен в другой отдел, с повышением. По словам Даллеса, «парень просто работал не на своем месте, поскольку обладает более высокой нервной организацией, чем о нем думали».
Американцы значительно увеличили число своих сотрудников в Нюрнбергской тюрьме, объясняя такой шаг растущим напряжением среди заключенных, часть которых находилась в плену шестой месяц – критический для психики срок.
Одновременно из тюрьмы вывели всех заключенных, кроме главных: около двухсот человек. Тюрьма опустела, но напряжение все росло. Участились допросы, практически пресечена переписка с родственниками, ожидавшими в Нюрнберге начала суда. Эта переписка почти ничего не дала следствию; она лишь поддерживала в заключенных «расслабляющие иллюзии». Заключенные теперь все чаще встречались во внутреннем дворе или на боковых лестницах, когда их водили на допросы, и эти свидания тоже не добавляли оптимизма. Все выглядели помятыми, неопрятными, как будто пришибленными, и каждый, глядя на другого, понимал, что и у него самого такой же жалкий вид.
Исключением оставался Рудольф Гесс. Всегда прямой, подтянутый, в превосходно сидящем мундире люфтваффе, он уверенно печатал шаг по тюремным коридорам, спокойно глядя поверх голов или вежливо кивая в ответ на приветствия бывших товарищей. Каждая встреча с ним ранила им сердце, болезненно тревожила воображение: этот человек проходил мимо как воспоминание об утраченном и погибшем, как тень… Гитлера.
О нем всё чаще думали в эти смутные дни. Истерическая попытка забыть своего фюрера ни для кого не увенчалась успехом. Гитлер, как «пепел Клааса», стучался соратникам в грудь. Однажды охранник, дежуривший у камеры Геринга, услышал, как рейхсмаршал громко и четко обращался к кому-то «мой фюрер»: «Да, мой фюрер», «Безусловно так, мой фюрер…» Возможно, Геринг восчувствовал наконец свое предательство, которое было больше внутренним, и теперь каялся в такой своеобразной форме, беседуя с Гитлером, как с живым. На вопрос охранника – с кем он разговаривал, Геринг даже не ответил.
«В дикие времена победители клали на побежденных настил и устраивали на нем пляски, – сказал Геринг с усмешкой на одном из допросов. – Все ваши законы, как моральные, так и юридические, не что иное, как тот же настил. Это не мы варвары; варвар тот, кто станет отплясывать».
Тюремные власти по-всякому старались препятствовать общению заключенных, и все же иногда бывшим вождям удавалось минуту-другую поговорить – например, во время прогулок. Геринг старался все такие случаи использовать для внушения соратникам общей стратегии поведения. Эту стратегию он сам назвал «созданием мифа» о величии и исторической правоте национал-социалистического государства и об идеальной личности Гитлера. Фюрер для будущих поколений немцев должен предстать в сиянии славы, в окружении блестящего сонма героев-соратников, во главе понимающего его, благодарного народа.
С ним молча соглашались. И только Шпеер, криво усмехаясь, заметил Герингу, что тому следовало бы проявлять свою завидную энергию, когда это еще имело смысл и могло удержать фюрера от многих пагубных решений; теперь же полезней было бы «не сочинять сказки для детей, а взять на себя коллективную ответственность». Геринг плюнул Шпееру под ноги и предложил подвергнуть остракизму «любимчика фюрера». Вскоре охранники заметили, как вожди предаются странной забаве: кидают по камешку в общую кучку у стены. «Голосуют сволочи», – догадался один из солдат и доложил начальнику, а тот – Эндрюсу, который запретил впредь «выгуливать все стадо, а только каждого скота по отдельности».
Напряжение нарастало и в отношениях заключенных с персоналом тюрьмы. Охранники, прежде никогда не отказывавшиеся перекинуться с арестантами парой слов, сделались враждебно молчаливы. Допросы прекратились, а вместе с ними и почти всякое общение за стенами камер. На прогулки выводили редко и поодиночке; обслуживающий персонал как воды в рот набрал. Штрайхер пробовал что-то кричать о правах военнопленных, Геринг сделался особенно язвителен, Функ усилил жалобы на здоровье, но большинство как будто даже радо было этому затвердевшему вокруг них отчуждению, как стене, за которой можно было укрыться в своем горе, замкнуться в нем, оцепенеть. Досада, злость, негодование, жалость к близким и к себе – все сливалось в одну боль: сердечную, очищающую сознание.
«Сколько жертв… сколько немецкой крови позади… – писал на обороте семейной фотографии Йодль. – Не стены и потолок камеры – вина меня давит».
 
В эти же дни, между 13-м и 16-м октября, у полковника Эндрюса побывал необычный посетитель. Он просил дать ему свидание с «одним из четырех» (по списку обвинения). Посетитель говорил уверенно; понятно было, что все уже решено без Эндрюса и свидание придется дать. Выбора из четырех – Геринга, Гесса, Риббентропа и Лея – тоже особенно не было. Эндрюс считал, что такое свидание можно было устроить лишь в госпитале, а поместить туда проще всего было бы Лея. Эндрюсу до чертиков надоели эти игры родных спецслужб; он вообще считал их здесь неуместными, однако, живо вообразив себе это предстоящее «свидание», фыркнул, а затем рассмеялся.
Лея переводили в тюремный госпиталь едва ли не насильно. Он вдруг разбушевался, кричал, что совершенно здоров!.. Утихомирил его Гилберт, одной фразой, которой больше никто не расслышал. Странное дело: еврей Гилберт оказался здесь единственным человеком, кому, похоже, доверял этот антисемит.
– И как это вы с ним ладите?! – удивлялся Эндрюс. – После того, как он публично изнасиловал свою жену, я убедился, что такие… как они там себя называют – олимпийцы, сковырнувшись с олимпа, среди людей не задерживаются, а прямиком – в лес. Животное!.. Как вы считаете? – надвинулся Эндрюс на психолога.
– Он просто искал способ сказать ей что-то наедине, – пояснил Гилберт.
– Сказать? Ах, вот что! Но знаете… по-моему, это еще омерзительней! С этим-то вы хоть согласны?
– С этим… согласен и он сам.
Эндрюс плюнул. Через два часа он проводил посетителя к палате, где сидел Лей, и с облегчением удалился, передав свои функции помощникам.
Полковнику отчего-то до того все сделалось противно, что, запершись в своей комнате, он выпил русской водки и, положив на колени фотографии двух своих дочерей – семи и одиннадцати лет, долго смотрел в их личики.
Визитер был низенький, округлых форм; голова сидела у него ниже плеч; цвет лица и черты выдавали предков – выходцев из почти неведомых цивилизации миров, съеденных джунглями и алчностью европейцев. Его необычный вид ни у кого не вызывал здесь подозрения: все знали, что начальник генштаба сухопутных войск США Джордж Маршалл большой любитель экзотической кухни и повара у него соответствующие.
Войдя в палату, посетитель так сразу и представился на чистейшем немецком: «Повар генерала Маршалла» – и цепко облазил своими черными глазками всю фигуру бывшего вождя, который сидя был с ним одного роста.
– Что вам? – резко спросил Лей.
– У меня к вам деловое предложение.
– Хотите приготовить мне на ужин фаршированных червей?
– О! Я не только повар, герр Лей, я еще и король. Королевство у меня маленькое, но в нем многое есть. А будет все, что вы сочтете нужным: полигоны, технологии, персонал.
– Садитесь.
– Благодарю.
– Ваше имя?
– О! Оно займет более минуты. Для друзей я просто Ди.
– Вы предлагаете мне создать банановую армию?
– Армия может быть и чисто немецкой. На ваш вкус.
– Вы представляете себе, сколько это может стоить?
– Вы об этом не должны беспокоиться.
– Каковы ваши цели?
– Противовесы, герр Лей, противовесы.
– Кто ваши враги?
– У нас один враг: мусульманский Восток.
– Не славяне, не евреи… не коммунисты, а ислам?
– Именно.
Пауза.
– Я не считаю мусульман первостепенным врагом Германии. Нам с ними не за что воевать. Сфера наших интересов распространяется на другие территории.
– Я говорил не о войне, герр Лей, а о противовесе. С Востоком не нужно воевать, достаточно лишь держать кулак у его носа. Это будет немецкий кулак. А где крепкий кулак, там и сильный мужчина.
– Слишком ловко, чтобы быть правдой, – Лей произнес это по-французски.
– Отнюдь; Германия десять лет держала в страхе весь мир. У вас это великолепно получается! – Ди ответил на безукоризненном французском, на котором и продолжился разговор. – Вы станете вооружаться, мы – торговать. И в том и в другом обе стороны не знают равных.
– Торговать… Кокаин, марихуана? Я химик, сударь, и знаю о перспективах подобного «товара». Ваши покупатели уже сейчас не доживают до сорока лет. Потомства у них нет, или оно неполноценно…
– Чем же вас не устраивает перспектива? Не нужно ни расстрелов, ни виселиц. Неполноценные сами заплатят за свою смерть. За те пять-семь лет, которые вам потребуются для создания сверхсовременной армии, я гарантирую вам поставку рабочей силы, которая станет вас обслуживать. Каждая из особей рассчитана на небольшой срок, но мы запустим конвейер…
– Концлагеря для наркоманов? Понятно. Кто вам мешает делать ваш бизнес уже сейчас?
– Американское государство. Мой бизнес должен ему заплатить. Умный бизнес всегда хорошо платит государству.
– Так заплатите. Что, в джунглях больше золота не осталось?
– Мы продолжаем поиски. Пока же… золота достаточно и в Альпийских горах.
Пауза. Лей перешел на немецкий:
– За наше золото ваш бизнес оставят в покое… Он даст деньги нам… Мы создадим армию, нейтрализуем ваших конкурентов… Но нам нужен четвертый рейх. А зачем он Америке?
– Мы и есть Америка, герр Лей! Но мы не американское государство.
Снова пауза. Ди, вкрадчиво:
– Схема ведь очень проста. Вы концентрируете силу, мы деньги. Сила и деньги – еще один противовес. Если деньги получают под дых, сила остается без денег. Но у арийцев ведь крепкие нервы, не правда ли?! Вам только нужно дать согласие и довериться опытному врачу. Вы всего лишь закроете глаза и откроете их посреди океана.
– Д-достаточно. Я п-понял в-вас. Я… п-подумаю.
 
Посетитель удалился. Роберт почувствовал, что весь взмок. Пока Ди сидел на стуле напротив, сердце билось ровно, сознание фиксировало каждую деталь. Но едва «картинка» исчезла, в голове все спуталось. Нестерпимо захотелось спать. Когда его отвели в камеру, он сразу лег и, погрузив голову в мягкую подушку, с облегчением закрыл глаза. Он проспал несколько часов, сжатых сознанием в миг.
Острый свет фонариков проколол глаза. Лей приподнялся, заслоняясь от него руками… Ему приказали встать. Охранник дожидался тут же с наручниками. Роберт глядел перед собой, припоминая… Когда это уже было с ним? Он резко обернулся, наткнувшись глазами на стену. Тогда… вместо стены была Инга, про которую он забыл.
(Тогда, в тридцать девятом, он попросил Гиммлера устроить ему своего рода экскурсию – имитацию ареста, тюремного заключения, отправки в концлагерь и т. д. Гиммлер устроил.)
Звякнул наручник, холодком обхватив запястье. Лея вызывали на допрос.
Допрос проводили русские. Обычно они делали это в спокойной корректной форме. Если заключенный начинал чересчур нервничать или возмущаться, как, например, Штрайхер, советские следователи давали ему возможность высказаться, время – чтобы успокоиться, или вообще прекращали допрос. Они никогда не вступали ни в какую полемику с заключенными, точно отгородив себя от них непроницаемой стеной.
Сегодня вопросы касались в основном работы Центральной инспекции по наблюдению за иностранными рабочими. Лея на допросах у русских всегда как будто немного парализовывало и начинало клонить в сон. «Эта кошка все равно меня слопает», – говорил он себе и расслаблялся. Ему казалось, что и русским с ним скучно, а может быть, противно, как той же сытой кошке с самой неаппетитной из мышей. «Чем я им так уж отвратителен?» – поначалу спрашивал он себя, а потом перестал.
Вопрос следователя:
– Доктор Лей, чем, на ваш взгляд, было обусловлено введение в начале войны с СССР должности уполномоченного по использованию рабочей силы, которую занимал Заукель?
– Это была непопулярная работа. Она касалась и немцев.
– Поясните, пожалуйста. – Следователь уставился на свой отточенный, как игла, карандаш, которым пока, видимо, ни разу не воспользовался.
– Работа на себя менее продуктивна, чем работа на государство, при условии слияния интересов. Такое слияние было почти повсеместно в Германии, когда в ней правили мы. В местах же, где интересы все-таки начинали расходиться, фюрер ставил такие фигуры, как Заукель.
Следователь молчал. Вопрос задал его помощник:
– Что вы имеете в виду, говоря о слиянии интересов?
– Я имею в виду хороший цемент.
– То есть… идею?
– Ну да. Нашу или вашу – все равно. Пояснить?
Оба следователя молча кивнули.
– Ваша идея доведет человечество до критической черты, за которой снова встанет наша. Как спасение. И так будет повторяться, только с ускорением процесса.
– Вы по профессии физик или химик? – спросил следователь.
– Химик, – ответил Лей, глядя на грифельное острие, которое следователь осторожно крутил в пальцах, как маленькое копье.
– Как химик вы знали об использовании газа «Циклон Б»? В каких целях он применялся?
– В гигиенических.
Карандаш замер, дрогнул и ткнулся игольным грифелем в пустой лист.
– Поясните.
Лей молчал.
– То есть вы знали, как он использовался! Знали и о перспективах?
– Я не понимаю, о чем вы говорите. Впрочем, я на все вопросы заранее отвечаю «да». Можете записать в протоколе.
– Поясните, пожалуйста.
Лей молчал.
– Вы считаете идею национал-социализма преступной и разрушительной? – с усмешкой спросил русский полковник.
– Как и все вообще идеи, – с похожей усмешкой ответил Лей. – Все они разрушают жизнь простого человека, а если считать разрушение преступлением, то… – он пожал плечами.
– Есть и созидательные идеи, – возразил второй следователь.
– Коммунистические, что ли? «Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем?..» Затем – заметьте. В чем же разница?
– В том, что для коммунистов разрушение это – беда и боль, которую нужно стремиться ослабить, свести до минимума, а для нацистов – образ жизни, способ воспитания. Наше разрушение переходит в созидание; ваше – в саморазрушение.
– Знаете, что я думаю, – Лей резко наклонился вперед, упершись грудью в край стола. – Нацизм и коммунизм похожи друг на друга, как два растения в период вегетации. Но вы правы: у них разные корни, значит, и плоды будут разные. Ваше даст много, но безвкусных и вялых; наше – всего несколько или один, но он будет великолепен!
– И ядовит, – весело подсказал русский. – Наши будут все же съедобными. Их хватит всем. А со временем все постараются и сделают их вкусней.
«Где… от кого я это уже слышал?» Лей медленно отстранился; медленно глубоко вздохнул. Голова мгновенно взмокла, по вискам предательски потекли струйки пота. Следователь прищурился:
– Вам нехорошо?
Роберт едва его услышал: уши заложило, и все вокруг поплыло, и сам он куда-то поплыл. Должно быть, так ощущает себя самоубийца, вскрывший себе вены и теряющий кровь: недолгая боль сменяется приятным успокоением, перетекающим в бесчувствие.
Перечитывая протокол допроса, советский следователь долго размышлял над своей последней фразой, после которой у заключенного случился сердечный приступ. В ней, как и во всем диалоге, не содержалось ничего особенного, никакой «дубины», что могла бы свалить с ног такого буйвола, как Лей. Но… свалила. Почему? Загадка останется.
От укола опять все качалось и плыло. Как через стену он слышал голос американского врача, требующего вернуть заключенного в госпиталь, и резкий отказ русских.
«Если он умрет, мы не будем нести ответственность», – твердил американец.
Роберт и сам не прочь был бы вернуться в беленькую палату. Никогда еще камера не казалась ему такой глухой и темной. Какая-то жуть скапливалась возле кровати, приподнималась, тянулась к груди… Вот-вот она навалится, задавит… Из-под нее не выбраться ему… Он впился зубами в ладонь от нестерпимой потребности сейчас же глотнуть воздуха, глотнуть прямо с небес. Взгляд уперся в дверь, за которую еще можно выйти! Сесть в автомобиль или самолет… Лететь над океаном… Потом раздеться и войти в него, погрузиться в его мощь и нежность! Эта дверь… за которой жизнь… Жизнь!.. Со всей ее сверкающей, сочащейся радостью… Еще откроется!
Роберт лег поудобней, выискал глазами клочок серенького неба за окном.
«Мысли мои больны, но сам-то я не болен, – усмехнулся он себе. – Как просто морочить врачей! Рудольф это понял, он ведет себя правильно… Мне тоже пора бы, если не поздно еще…» «Поздно» – и была та жуть, что едва не задушила его. Ее породили сомнения. «Сомнения? Сомневаются живые. А я… Я хочу жить».
 
Он согласился, и ему начали тайком давать препарат, замедляющий сердечные ритмы. В таком состоянии его должны были бы посещать приятные галлюцинации. Но вместо этого к нему периодически заявлялся Ди и предлагал поиграть.
Ди приходил с бутылками темного стекла, в волокнах паутины, с узкими не заткнутыми ничем горлышками, расставлял их возле кровати и прикладывал палец к мясистым губам: «Тсс! Они спят. Начинаем?» – «Начинаем», – покорно соглашался Лей. Ди высыпал на постель кучу пробок: «Готов?» Роберт снова соглашался. Король щелкал пальцами по одной из бутылок, и в ней начинало шевелиться что-то. Это нечто росло, поднималось, из горлышка начинал сочиться плотный зеленоватый дым. Бутылка принималась пульсировать, тужиться, и нужно было успеть заткнуть горлышко пробкой и вдавить изо всех сил. Но Ди уже щелкал по другой бутылке, и в ней тоже просыпалось, начинало дышать, страстно желало вырваться. Игра шла вовсю. Из пляшущих бутылок неслись стоны, взвизги, заклинания… Эти, последние, были особенно ужасны: пробки таких бутылок приходилось втискивать, напрягаясь до треска в голове. Игра становилась кошмаром… Хитрец Ди всегда недодавал одной пробки; в этом и заключался источник азарта – успеть выдернуть пробку из бутылки с жалобно стонущим, полузадохшимся и заткнуть того, кто, выпустив ядовитый пар, сумел вдохнуть воздуха и вот-вот вырвется. Игра уходила в бесконечность. Всегда было начало, но не предвиделось конца, и непонятно было, как из нее выйти.
Роберт пожаловался опекавшему его врачу Симпсону. Тот даже посочувствовал: навязчивость галлюцинаций – их самая неприятная сторона. «Потерпите, – сказал он. – Поиграйте еще в эту игру. Скоро… – он машинально перешел на шепот, хотя все “прослушки” здесь были свои, американские, – вы утопите всех ваших джиннов в океане».
 
До «океана» еще нужно было дотерпеть. Роберт сделал попытку «передать игру» Герингу, который изо всех сил пытался исполнять здесь заглавную роль. На перекрестном допросе так прямо и предложил ему заняться затыканием горлышек. «Следи внимательно: туда, где чересчур бурлит; оттуда, где потише… – втолковывал он Герингу. – Тут есть какой-то смысл, просто я его не понял. Я устал. Я не могу больше». Геринг, слушая, несколько раз открывал и закрывал рот, таращил глаза, оглядывался на следователей, наконец откинулся на спинку стула и утер лоб. Лей был превосходный актер, и Герман в его сумасшествие никогда бы не поверил. Но сейчас все же было в Роберте что-то такое, что заставило Геринга отвести глаза и промолчать.
Геринга и самого одолевали навязчивые мысли. Происходящее порой представлялось ему каким-то недоразумением, затянувшимся, но не навсегда же! Подобное он уже пережил однажды, сразу после Первой мировой войны.
Тогда он, герой, ас, кумир всех авиаторов Германии, вдруг остался без работы, без дела, без окружения и вынужден был заниматься черт знает чем, – вспоминать тошно! Но тогда это продлилось недолго. И теперь он тоже верил, что положение его временно, что все вернется на круги своя. Но все продолжалось по-прежнему, дни походили на месяцы, месяцы – на десятилетия… Он часто думал о дочери, о той травме, которую ей нанесли… Думал о своих поместьях, о чудесной мебели, прекрасных картинах и редких книгах, о множестве дорогих ценных вещей, их ценность умножали любовь и бережность, с которыми он эти вещи собирал. Он не мог уснуть от этих мыслей и часами ворочался на узкой кровати, болезненно воображая себе, как все это расхищается, попирается, оскверняется…
Вот с чем бы он расстался теперь без жалости, так это со своим гардеробом; со всеми мундирами и костюмами разом. Все в одну кучу – и из жизни вон! Даже орденов бы снимать не стал, кроме разве что Железного креста, оставшегося от Первой мировой. Остальные – чертям в подарок! Сшил бы себе пару темных костюмов, на три размера меньше прежних, и достаточно. Часто лежа навзничь и глядя в потолок маленькой камеры, Геринг размышлял, как теперь изменится его жизнь. Он почти не вспоминал о суде: что бы там против него ни состряпали, он сумеет оправдаться. Он, Герман Геринг, глава немецкого правительства, слишком завязан со всеми политиками Европы. Пусть только выпустят его из этой норы и дадут трибуну, он им еще покажет!..
Случались у него и спады. Бодрость духа сменялась глухой апатией; все мысли – одной, трезвой: кончена жизнь. Яркая, страстная, неповторимая – его жизнь! Будет еще суд, трибуна, последний взлет… А дальше? Это «дальше» выходило в серых тонах и пахло чем-то кислым, как в бедных квартирках с кучей детей и бытовых неудобств. Этого «дальше» не захотели для себя те, что ушли вслед за Гитлером. А он, Геринг, остался. В сущности, он остался один. Он один… И это последняя, достойная его роль, единственная игра… Если уж тут все во что-то играют! Один – в амнезию, другой – в угрызения совести, третий… в бутылки с чертями. Допился! А ну их всех! Так даже лучше: Гесс и Лей оставались единственными, кто еще мог бы подвинуть его на пьедестале. Остальные же, вроде «раскаявшегося» Шпеера, как бы ни подпрыгивали, до олимпа никогда не дотягивались.
Совсем отдельной болевой точкой была Эдда. Дочь. Геринг знал, что его семью два месяца продержали взаперти, но теперь, слава богу, они живут здесь, в Нюрнберге, и их оставили в покое. Как плакала и кричала семилетняя Эдда, когда расставалась с ним! А Эмма выглядела спокойной… Как они живут? Что чувствует сейчас его принцесса… Сумеет ли Эмма создать для нее мир, достойный дочери Геринга?.. Проклятые вопросы… проклятое бессилие… Трижды проклятое время, уходящее как вода в песок!..
Эмме Геринг только раз представилась возможность передать Герману письмо. Его нужно было написать кратким, из десяти-пятнадцати строк, а сказать много, и Эмма, пометавшись, побежала к Эльзе, за советом.
Последние четыре года, пока Рудольф Гесс находился в английском плену и имя его было вычеркнуто из общественной и политической жизни Германии, обе женщины не прерывали отношений, хотя супруга бывшего заместителя фюрера превратилась (стараниями Бормана) в персону нон грата и многие вожди с их глупыми женами, мечтая угодить фюреру, поначалу демонстративно от нее отвернулись. Как они вскоре об этом пожалели! Позволяя Борману и Геббельсу официально клеймить Гесса, как «предателя» и «перебежчика», Гитлер в узком кругу романтизировал имя своего Руди, а однажды, заговорив с Муссолини о Гессе, вдруг заплакал, перепугав дуче, не ожидавшего от фюрера подобной сентиментальности.
К Эльзе Гитлер относился с прежней нежностью и удвоенным вниманием; заезжал в гости, приглашал бывать с ним повсюду (она отказывалась), назначил огромную пенсию, точно вдове героя (она отказалась), уговорил сохранить в прежнем виде имение Харлахинг; не забывал и своего крестника Буца.
Но на отношения двух подруг это не влияло. Эмма просто первой приехала к Эльзе, едва узнав о полете Гесса, и оставалась с ней все первые тяжелые дни, вместе с Магдой Геббельс. Сам Геббельс, вынужденно клеймивший «перебежчика» со всех трибун и в эфире, тоже не преминул навестить Эльзу, чтобы, как он выразился, ее «поддержать». Но был осмеян и выгнан Магдой, назвавшей Йозефа «тройным предателем» и «секретарским шутом» (под «секретарем» подразумевался Борман).
Все годы войны обе женщины как могли поддерживали Эльзу. Магды уже не было в живых, и теперь Эмма Геринг пришла к Эльзе Гесс, как к единственному близкому ей человеку. Вместе они попытались составить короткое, насыщенное информацией письмо. Эльза здраво рассудила, что Германа прежде всего волнует состояние дочери и сведения о готовящемся суде.
Пока она сама набрасывала сжатые, скупые на эмоции строки Эмма сидела напротив, подперев ладонью подбородок, и смотрела в заоконную черноту. Закончив, Эльза перевернула листок и подвинула к ней. Эмма медленно перевела на нее отсутствующий взгляд:
– Знаешь, что я сейчас вспомнила, – сказала она, чуть улыбаясь уголками губ. – В тридцатом, кажется, на дне рождения Гели Раубаль, я сказала тебе, что хочу стать подругой великого человека. Помнишь? И сразу выбрала себе жертву, но… Ты меня отговорила. Почему? Потому что в него уже была влюблена Маргарита? Я давно собиралась тебя спросить.
– Грета и Роберт тогда еще не были знакомы, – ответила Эльза, снова повернув к себе черновик и поправляя в нем какую-то фразу.
– Тогда почему же?
– Я не помню, – поморщилась Эльза.
Эмма снова перевела взгляд за окно:
– Не сердись… просто я подумала… Как бы сложилась жизнь, если бы я тебя тогда не послушала и все-таки атаковала Лея? Что бы я делала… сейчас?
– Так же мешала бы мне сочинять письмо ему, – улыбнулась Эльза. – Хотя… не знаю. Возможно, с Робертом ты была бы сейчас в другом месте.
– Ты хотела сказать – Роберт со мной? Да. Я не Маргарита.
Эмма по-прежнему смотрела в окно, только взгляд как будто затвердел. Потом она слегка откинулась назад, точно оттолкнула от себя какие-то мысли.
– Я и с Германом могла бы быть в другом месте, – вздохнула она. – Если бы он больше думал о нас с Эддой, а не о своих картинах и заслугах, которые теперь как раз и поставят ему в вину. Два месяца сидел на своих сундуках, вместо того чтобы исчезнуть, как Борман. Могли бы улететь в Австралию… Или хоть в джунгли, к чертям! Но жить! Не знаю, на что он там надеется. И на что надеяться мне?! Дай я его спрошу об этом! Пусть ответит: что делать мне!
Эльза прикрыла листок ладонью. Эмма обвела глазами потолок, стараясь удержать злые слезы:
– Прости меня. Просто ты уже смирилась, а я все не могу… Ох, прости, прости! – Эмма расплакалась, уткнувшись лбом в руку Эльзы. Края черновика оказались подмоченными и буквы расплылись.
В дверь тихо стукнули. Няня Буца сообщила, что фрау спрашивает человек, она провела его на кухню, но он даже не сел: очень торопится.
Эмма схватила черновик. «Человек» пришел за письмом, и ждать он не будет.
– Сделай приписку, что писала я, и подпишись, – велела Эльза.
Эмма написала две строчки: «Писала Эльза. Я плакала.
Целую тебя. Всегда твоя».
В таком виде, в ночь с 19-го на 20 октября, письмо жены попало к Герингу и едва ли подбодрило его, но многое прояснило.
 
Еще большее прояснило наступившее утро 20 октября 1945 года, когда всем двадцати трем заключенным в Нюрнбергской тюрьме было вручено обвинительное заключение. Оно было тяжелым и не оставляло надежд.
Все обвиняемые… являлись руководителями, организаторами, подстрекателями и соучастниками создания и осуществления общего плана, или заговора, для совершения преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности, как они определяются в Уставе данного Трибунала <…> и <…> несут персональную ответственность за свои собственные действия и за все действия, совершенные любым лицом для осуществления такого плана, или заговора. Общий план, или заговор, включал совершение преступлений против мира, выразившееся в том, что подсудимые планировали, подготовляли и вели агрессивные войны <…> нарушающие международные договоры <…> Обвиняемые <…> применяя такие способы, как убийства, отправка на рабский труд гражданского населения оккупированных территорий, зверское обращение с военнопленными <…> взятие и убийство заложников, грабеж общественной и частной собственности, разрушение <…> городов и деревень и не оправданное военной необходимостью их опустошение. Общим планом, или заговором, предусматривались <…> и предписывались к использованию такие средства, как убийства, истребление, обращение в рабство, ссылки и другие бесчеловечные акты <…> преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам…
Тюрьма застыла в злобном оцепенении. Немногие из заключенных сумели овладеть собой и прочесть весь документ от начала до конца. Кто-то ограничился лишь формулой обвинения, как Геринг, кто-то читал выборочно, нервно выдергивая листы с названиями военных операций, точными цифрами убитых, сожженных, замученных, перечислением городов, деревень, селений и местечек.
Через час-полтора тюрьма, казалось, вся гудит от напряженного возмущения, распирающего стены узких камер.
«Какое все это имеет ко мне отношение?! Я не убивал этих семьсот восемьдесят священников в Маутхаузене! Я не расстреливал крестьян в Ливинецком лесу! Я вообще не знаю, где этот лес! – орал Юлиус Штрайхер, швыряя в Гилберта, обходившего камеры, ужаснувшие его листы. – Я никому не отрезал грудей и ушей! Найдите убийцу тех ста тридцати девяти русских женщин и судите его! При чем здесь я?!»
Последняя фраза была написана на всех лицах: у одних – гримасой ярости, у других – бездонной злобой, как у Кальтенбруннера; кто-то прикрылся презрением, как Геринг; кто-то – задумчивостью или невозмутимостью, как Шпеер и Шахт. Но во всех глазах стояло: «При чем здесь я?!»; «Какое это имеет ко мне отношение?!»; «Я не расстреливал! Я не вешал! Я не жег! Я не пытал!»
Прошло несколько часов, пока тюрьма снова не погрузилась в оцепенение. Джон Гилберт, стоически принявший на себя первый яростный выплеск эмоций, вечером снова обошел камеры
Долго потом его не отпускало ощущение, что вечером 20 октября 1945 года он прошелся по клеткам с дикими зверями, каждый из которых особым, ему одному присущим способом желал бы вцепиться ему в глотку. Впервые Джону было страшно, страшно со всеми, без исключения, даже с тихо и скупо разговаривающим Шпеером и равнодушным Шахтом.
К Лею Гилберт тоже заходил дважды. Последние дни Лей почти все время лежал, отвернувшись к стене. Гилберту он в шутку объяснил, что хотя бы перед смертью решил наконец выспаться. Препараты действовали таким образом, что от него Джон получил выплеск эмоций еще в свое вечернее посещение.
– Я бы пошел на суд, хотя бы для того, чтобы послушать, как мне докажут, что я участвовал в… – Лей наугад ткнул пальцем в разбросанные на постели листы, – вот, в утоплении этих ста сорока четырех тысяч граждан в Крыму. Или приказывал расстрелять одиннадцать тысяч поляков в Катыни. Бред! И сама ваша формула бредовая! – он снова указал в лист, потом взял его и стал читать: – «Все обвиняемые… составили и выполнили общий план, или заговор, с целью совершить военные преступления… включающие методы, прямо противоречащие законам и обычаям войны». Обычаям! Вы что, смеетесь?! Или: «Все обвиняемые… формулировали и проводили общий план, или заговор, чтобы совершать преступления против человечности». Как вы себе это представляете? Сели за стол и стали соображать, как бы это насовершать побольше преступлений против… человечности?! Слово-то какое! Бред! Бред.
– По-моему, человечность не бред, – тихо возразил Гилберт.
– Весь этот суд – бред, вот что! Расставьте нас вдоль стенки и расстреляйте! Вы победители!
– Так поступили в Лионе, в сорок третьем году, с семьей моего дяди, – так же тихо, но жестче произнес Джон. – Вывели из дома, поставили вдоль стены, под окнами, и застрелили всех. Моей троюродной сестре было тогда полтора года. Совсем кроха. Нет, человечность – не бред. Даже в войнах.
– И вы… и вас прислали сюда, работать с нами?! – словно само вырвалось у Лея.
Оба на мгновенье впились взглядами друг в друга и тотчас отвели глаза.
– Я с января работаю с военнопленными, – пояснил Гилберт. – Был во Франции, в Бельгии, в Нидерландах.
Лей машинально собрал листы обвинения, сложил аккуратно.
– Вы… вы в-видели мою семью? – спросил он так же машинально и сам поморщился.
– Да. Я их видел недавно. Все здоровы. Ваш сын работает в муниципалитете, а дочь в школе, при Красном Кресте.
– Б-б-благодарю.
 
Уже на другой день, 21 октября, нескольких обвиняемых, в том числе и Лея, посетили адвокаты.
Альфред Зейдль взялся одновременно защищать и Ганса Франка, заранее зная, что это дело будет тяжелым. Генерал-губернаторство Польское, управлявшееся обергруппенфюрером СС Франком, имело на своей территории Освенцим, Майданек, Треблинку – худшее из худшего, что только сотворил на земле человек. Еще в начале 1940 года Франк сам определил свои задачи так: «…беспощадно разорять эту область, как территорию войны и как трофейную страну, сделать ее грудой развалин с точки зрения ее экономической, социальной и культурной структуры». В конце 1940-го он говорил такое: «Должны быть уничтожены все представители польской интеллигенции. <…> Задача священника заключается в том, чтобы держать поляков спокойными, глупыми и тупоумными. <…> Краков в скором времени будет очищен от евреев совершенно».
Из трех с половиной миллионов польских евреев семьдесят пять процентов осталось в земном аду концлагерей. Пять с половиной миллионов граждан «генерал-губернаторства» за семь лет правления в нем «первого законника рейха» съел геноцид. При таких цифрах как ни крути, а никакой реальной защиты не выкрутишь. Франк, сам будучи юристом и много лет занимавшийся адвокатской практикой, это понимал. Зейдлю он при первой встрече не дал и рта раскрыть, сразу объяснил, что собирается признать вину, чтобы «не очень усердствовали с доказательствами», сказал, что хотел бы перейти в католицизм, что пишет мемуары и т. д.
«Я рад, что вы сами все понимаете», – на прощанье сказал ему Зейдль. Франк усмехнулся и кивнул, прикрыв глаза.
В отличие от первой, вторая – защита Лея – представлялась доктору Зейдлю чрезвычайно интересным делом. С именем Лея был связан огромный весомый позитив национал-социалистического режима: зарплаты, жилье, образование, медицина… На это очень желали бы закрыть глаза главные обвинители, и Зейдль видел свою задачу как раз в том, чтобы не дать им этого сделать. Вторая задача – детальный разбор деятельности Центральной инспекции по надзору за иностранными рабочими, которую возглавлял Лей. Если к имеющимся документам приложить еще и живых свидетелей, то картина получится прелюбопытная и отвернуться от нее всем будет нелегко.
– Здесь, под Нюрнбергом, я уже разыскал одного хозяина, у которого невестка русская, – рассказывал Зейдль Лею. – В сорок втором году, семнадцати лет, была угнана в Германию, попала к нему на ферму. Теперь отказывается возвращаться. А чтобы ее оставили в покое, сын хозяина фермы на ней женился. Зовут Ниной. Говорит, что ей здесь хорошо. Никто Нину никогда не обижал, напротив, жалели. И брат ее тоже решил остаться. Он работал на заводе, платили хорошо, больше, чем дома, даже скопил на машину, но не успел получить. Не все, конечно… такие, – продолжал, усмехнувшись Зейдль. – Но тех мы и не станем искать, да они в основном уже уехали. Я приведу сюда сколько нужно свидетелей, и они дадут показания в вашу пользу. И наконец, третье. Вы, может быть, сами назовете кого-то из ваших коллег, кто может засвидетельствовать, что вы официально, открыто отказались вступить в СС?
– Все могут, – пробормотал Лей.
Он равнодушно слушал, глядя в одну точку, и казался сонным. На вопрос Зейдля о самочувствии ответил, что «не слышит своего сердца».
– Что ж, основное мы обсудили, – подытожил адвокат. – Я теперь поработаю с документами и свидетелями. Нам здесь не очень-то дают работать, но я постараюсь. Вы не должны унывать. Ваше дело для обвинения крепкий орешек, а сделаем и вовсе не по зубам.
Зейдль попрощался и встал. Лей тоже поднялся, но, уже отвернувшись было, взялся рукой за раздвинутую между ними на время свидания решетку:
– Вы… не хотели бы взять дело Гесса? – спросил он.
Зейдль не успел ответить. Охранник шагнул к решетке, грубо оттеснив от нее Лея:
– Об этом говорить не полагается! Следуйте за мной!
– Трое много, но если будет двое… Вы имейте в виду! – успел еще крикнуть ему Роберт через плечо охранника, рискуя получить толчок. Но охранник опять ограничился окриком, пообещав доложить начальству, что обвиняемый нарушает правила. Лей резко повернулся к нему и, сильно толкнув плечом, грубо выругался. Из-за этой стычки второй охранник не успел пристегнуть свой наручник к наручнику Лея (на время свиданий с адвокатами обвиняемых поначалу «отстегивали»), и тот в три прыжка оказался у лестницы, ведущей вниз, на первый этаж. Оба охранника бросились следом, схватившись за оружие. Пост внешней охраны, состоявший из двух русских, вздернул автоматы. Но тут же один из русских согнулся пополам, получив удар в солнечное сплетение; его автомат загромыхал вниз по ступенькам. Гулко, на всю тюрьму, раскатились три автоматные очереди, выпущенные вторым охранником, взрывая пулями штукатурку со стен. Все произошло в считаные мгновения и настолько неожиданно, что охранники-англичане, сопровождавшие Лея к адвокату, даже не поняли, что же произошло. Одного русского они застали у начала лестницы, красного, хватающего ртом воздух, другого уже – на ступеньках, с поднятым вверх автоматом. Обвиняемый лежал внизу и не двигался.
– Это ты… ты его? – жестами допытывался англичанин у русского, который никак не мог сделать вздох.
– Не… сам, – мотал головой русский.
На шум сбегались со всех сторон.
Примчался Эндрюс с десятком солдат. Убедившись, что Лей жив, и, не обнаружив следов крови, Эндрюс пропустил к нему врачей. Полковника прежде всего интересовало, по кому были произведены выстрелы. Осмотрев стены, он спросил начальника советского подразделения охраны: кто столкнул Лея с лестницы. Русский майор говорил со своими парнями и тут же переводил Эндрюсу: никто немца и пальцем не трогал, напротив, он сам Кузьмичеву под дых дал, а потом сам же и сверзился.
– Попытка самоубийства? – уточнил Эндрюс.
«Да не… вроде как споткнулся», – предположил отдышавшийся сержант Кузьмичев.
Двое врачей-американцев в это время, осмотрев Лея, крикнули снизу, что обвиняемого нужно немедленно доставить в госпиталь. Эндрюс отдал распоряжение. Неприятный инцидент. Адвокаты, конечно, заявят протест, а скучающим в ожидании начала слушаний журналистам только дай: так всё вывернут и переиначат, что выйдет, будто тут бьют, пытают да скидывают с лестниц.
Эндрюс, оставив русских и англичан разбираться, пошел в госпиталь, выяснить, что с Леем. Доктор Симпсон сказал, что у Лея опять стало плохо с сердцем и он просто потерял ориентацию.
«Значит, сам», – констатировал полковник.
Правда, теперь возникал вопрос: как же это с сердечным приступом он умудрился так врезать здоровенному русскому, что у парня глаза на лоб вылезли?! Но Эндрюс рассудил, что русские сами не заинтересованы разглашать это дело и оставят вопрос риторическим.
 
– Наконец-то вы начали нам помогать, – шепнул Симпсон Лею, когда они остались одни в знакомой уже госпитальной палате.
– Я хочу вернуться в камеру, – заявил Лей.
Симпсон вышел для консультаций. Вернулся он с улыбкой.
– Наконец-то вы начали нам помогать по-настоящему, – снова поощрил он Лея. – Если мы вас водворим обратно в камеру, это снимет все подозрения с нашей стороны. Очень хорошо. Когда вы сможете встать?
Лей спустил к кровати ноги.
– Вы не ушиблись? – удивился Симпсон.
– Я умею падать, – равнодушно ответил Лей.
За равнодушием он пытался упрятать стыд.
Он и сам не знал, зачем ударил охранника. Просто вдруг испытал озверение и кинулся. Но оступился и загремел. Смешно и стыдно. Нужно было уж довести дело до конца и загрызть русского. Видимо, прав был Гитлер, когда в отчаянии говорил, что немцы как нация никуда не годны, если не сумели сломать славянам хребет.
Немецкие адвокаты не упустили случая заявить союзникам протест по поводу «недопустимо грубого обращения с обвиняемыми». Чтобы замять «инцидент» его быстро переправили на высший уровень. Президент Трумэн позвонил Сталину. Сталин распорядился сменить в Нюрнбергской тюрьме весь состав советского персонала и охраны и прислать новых врачей. Таким образом, новые люди заняли места тех, кто уже начал ориентироваться в здешней обстановке. Это стало настоящим подарком людям Даллеса. Операцию «Фариа» решили больше не откладывать и назначили на 27 октября.
 
Сегодня, 24-го, Симпсон с двумя помощниками провели «генеральную репетицию». Они погрузили Лея в состояние, близкое к тому, в котором его собирались вынести из тюрьмы вперед ногами.
Изнутри состояние было приятно. Роберт свободно вышел из камеры и для начала отправился в свой старый дом, в Нидербрейденбахе, уютном городке, полном роз, ласковых женщин и сытых, всем довольных мужчин.
Отец с кем-то беседовал в кабинете; мать в гостиной поила чаем щекастого кудрявого мальчугана и что-то читала ему. Роберт узнал себя семилетнего и не стал задерживаться. Он немного попятился и попал в Мюнстер, но и в университет не вошел. Ему не хотелось встретить ту девушку, старшекурсницу, которая сказала ему, что он сопливый мальчишка и ничего не умеет. Теперь смешно вспоминать, но снова услышать неприятно. И он еще попятился: Кёльн, Париж, Венеция, Мюнхен… Женские тела шуршали в голове и рассыпались, как сигаретный пепел, едва он прикасался к ним пальцами.
Первое, во что сладко вошла плоть, была толпа, собравшаяся на Кёльнском вокзале, где он как-то, перед рассветом, впервые в жизни произносил речь, стоя на невысоком грузовичке. Он мигом примерил свое гибкое тогда тело, тряхнув головой, пощекотал лоб упругим завитком и, подняв глаза, удостоверился: следит за ним и кивает доброжелательно прихотливый Люцифер. Куда еще было пятиться?! Позвать Маргариту и остаться здесь навсегда. Он увидел ее в толпе и протянул руку, чтобы помочь взобраться на грузовик. Но прежде пришлось несколько раз сжать и разжать свои пальцы и подышать на них, согревая. У него заледенели не только руки, но и ноги, и живот. Какой-то холод шел от людей, как будто все они были уже мертвые – толпа мертвецов. Бог Познания всегда безумно усложняет жизнь… Дыши на пальцы, растирай ладони, пританцовывай… не согреешься и толпу не воскресишь. Не нужно было звать Маргариту.
Когда его привели в чувство, похлопывая по щекам и растирая конечности, Симпсон спросил, напряженно всматриваясь в его сузившиеся зрачки:
– Ну и где же вы побывали?
– Среди покойников, – ответил Лей.
– Скверно, – заметил доктор. И уточнил: – Вы среди них лежали или двигались?
– Стоял.
– Тогда ничего. Я все проверил на себе. Вам должно быть тепло и приятно. Завтра сделаем передышку. Постарайтесь поменьше размышлять. Займите себя чтением. У вас в камере есть Библия? Нет? Я вам принесу.
Он вышел. А Роберт вдруг понял, что читала с ним, семилетним, мать. Библия. Нет, в семилетнего он не станет возвращаться!
 
Весь день хлестал яростный дождь. Около полуночи Эльза спустилась открыть дверь и впустила три фигурки в длинных, залитых водой плащах. Элен, Генрих и Анна отчаянно спорили: Генрих убеждал сестер остаться, Элен твердила, что она взрослая, и просила Эльзу подержать «мелюзгу» у себя; Анна требовала, чтобы остались Элен и Генрих, потому что оба простужены, и она одна найдет Джессику и маму. Эльза все поняла.
Это повторялось последние дни. Маргарита уходила куда-то, ничего не объясняя и никого не предупредив. Чаще это случалось ночью или на рассвете. Все знали, что она ходит к тюрьме и подолгу стоит, прижавшись щекой к каменной кладке тюремной стены. Обычно ее приводила домой Джессика, иногда вместе с Эльзой или детьми. Маргарита сердилась, объясняла, что слишком много времени проводит среди людей и нуждается в маленьком одиночестве. Джессика стала следить за ней, не выдавая себя. Дети в такие часы не находили себе места, ожидая мать.
Сегодня ее не было особенно долго. Джессика тоже не возвращалась. Эльза набросила плащ, повязала косынку.
– Я сама их найду, я это сделаю лучше, – сказала она. – А вы оставайтесь с Буцем и ждите нас. Совершенно не о чем волноваться.
Она вышла под ливень и, перебежав через освещенную улицу, направилась вдоль полуразрушенной стены, спотыкаясь об обломки, в сторону тюрьмы, понимая, что только там можно искать Маргариту. Вскоре, нащупав рукой скользкий от дождя стальной прут ограды, пошла вдоль нее. Миновала боковые ворота, снова ощупала ограду – в этой, западной части, кирпичную. Она боялась наткнуться на пост. Однажды ее уже встретили возле тюрьмы американские солдаты и, посмотрев документы, довольно грубо велели больше здесь не появляться. С тех пор она не брала с собой паспорт, рассудив, что случайная прохожая, просто женщина на улице, вызовет меньше раздражения солдат, нежели фрау Гесс.
Эльза скорее почувствовала, чем услышала, как за ней кто-то идет, и остановилась подождать. Она догадалась, что это Генрих. Мальчик ни за что не позволил бы выйти в такой час без него кому-либо из женщин. К тринадцати годам у этого подростка полностью сформировался характер, в котором уживались сдержанность и такт матери с отцовской непреклонностью.
Вдвоем они обошли всю замкнутую в кольцо ограды территорию тюрьмы.
– Наверное, мама уже вернулась, – предположил Генрих.
Они прошли по набережной и свернули к дому, окна которого глядели на тюремный комплекс. Окна все были темны.
Они свернули на соседнюю улицу, и тут же навстречу им из мутной волнистой пелены, словно выплыли две тени; одна замахала рукой.
Все четверо забежали в подъезд дома, где жила Эльза, и, скинув капюшоны плащей, обменялись выразительными взглядами.
– Еще чуть-чуть, и мы с Джесси свернули бы и не увидели вас, – сказала Маргарита. – Так и бегали бы друг за другом всю ночь! Просто бог знает что такое! Нельзя так!
Никто ей не ответил. Все понимали, что сердится она на себя.
Умываясь, Маргарита в ванной расплакалась. «Не то делала, не то говорила, не так вела себя, – теперь постоянно стучало в ее мозгу. – Как исправить? Как объяснить? Как удостовериться?..»
– Грета, зачем ты мучаешь себя?! Что ты можешь изменить! – уговаривала ее Джессика. – Пожалей себя и детей.
– Все, все могу, – отвечала Маргарита. – Я это знаю и знала, когда была рядом с ним. Но не сказала… главного! Я больше его не оставлю. Никогда.
– Я уверена, что ты говорила это много раз. Да он и сам знает!
– Я говорила, что мы будем вместе за все расплачиваться, но не сказала, что готова платить любую цену.
– Но не детьми же станешь ты…
– И детьми! Я их оставлю дома, в Германии. Мы с Эльзой еще в сорок первом договорились обо всем. И уеду с ним. Куда угодно уеду. Что бы он ни выбрал для себя, я – с ним. Джесси… – молила она, – мне нужно его увидеть! Мне нужна минута: только сказать! Если тюрьма, я буду веселой. Если побег, я с ним!
 
Устроить свидание после предъявления обвинений было неимоверно трудно. Но для Греты Джессика пробила бы головой стену. Через отца она обратилась к Генри Форду.
Короткое свидание с Леем обещали устроить 25 октября. Завтра.
Завтра… Оно уже наступило. Накануне препаратов Лею не давали. Он спокойно проспал несколько часов и видел во сне Ингу, три года назад совершившую самоубийство. Она и во сне сделала то же самое: шагнула вниз с лоджии третьего этажа. Но не разбилась: во сне он успел подхватить ее за кончики пальцев.
Он проснулся с легким сердцем, как после исповеди. Библия лежала на стуле. Лей переложил ее на стол, постоял рядом со стулом. Библия была старой: позолота на обложке стерлась, края страниц истончены и, должно быть, тот же самый, особый запах – сдобы с корицей – из детства. Библию хотелось понюхать. Лей сел на постель и закрыл глаза…
 
«…И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день второй.
…И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью… И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый.
…И сотворил Бог человека по образу своему… мужчину и женщину, сотворил их.
И благословил их Бог…
…И был вечер, и было утро: день шестой…
…И заповедал Господь Бог человеку…
…от древа познания добра и зла не ешь… ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
…И сказал змей жене: нет, не умрете… и будете, как боги, знающие добро и зло.
…И увидела жена, что дерево… вожделенно… и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
…И открылись глаза у них обоих…
…И сказал Бог Адаму… за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева… проклята земля за тебя…
…Адам познал Еву, жену свою; и она… родила Каина…
…И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем…»
«Стоп, память, – приказал себе Лей. – Так запомнилось. Для чего?»
Но Библию хотелось раскрыть.
Чтобы занять руки, он взял ими свою голову и сильно сдавил. Посидев так, почувствовал озноб и закутался в одеяло. На улице, конечно, дождь. Дождь в тюрьме всегда ощущается. Думать не хотелось. Он уже сказал себе: «Будь что будет. Лишь бы выбраться. Хуже не может быть». Хотелось беспамятства. А после – открыть глаза и сразу впустить в себя небесный свет. Нужно будет попросить, чтобы его положили на палубе, все равно, хоть в шторм, хоть ночью…
Дверь открылась. Вошел Гилберт. Постояв пару секунд, присел на стул.
– Вот, решил пройти по камерам и заглянул к вам. Сегодня… тяжелая ночь. Даже у меня бессонница. Навестил несколько человек… немного поговорили. У меня есть разрешение, но… могу его потерять. Здешнее начальство не понимает, что я лучше знаю, когда нужен.
Пауза.
– У меня новость для вас, – продолжал он. – Завтра увидите жену. Очень коротко, на минуту. Ей дали разрешение. В девятом часу утра.
Гилберт посмотрел на Лея, перевел взгляд на Библию и быстро поднялся:
– Ну, прощайте. Я еще зайду.
Дверь за ним закрылась. Тут же в камеру заглянул охранник. Это был американский сержант Патрик Митчем. Он только что вместе со своим напарником сменил ночной пост. Было около пяти часов утра.
Митчем окинул взглядом Лея, сидящего на кровати. Одеяло валялось рядом, на полу, и сержант сделал обвиняемому замечание, велев поднять, но не стал проверять: эти заключенные на такие приказы обычно не обращали внимания, но могли и проявить агрессию, особенно в последние дни. После предъявления обвинения они все сильно изменили свое поведение, и Эндрюс распорядился с ними «не связываться».
Митчем закрыл дверь.
 
Звук был похож на хруст, точно что-то раздавили. Лей не успел разглядеть лица охранника. С некоторыми из них он неплохо ладил: они приносили ему водку, если он просил. Гилберт про это знал, конечно. Нужно было и сейчас попросить. Лей снова сдавил себе голову. Голова было слишком трезвой. В сущности… он все и всегда решал с трезвой головой.
Он закрыл глаза и как будто уперся лбом в стену. Пока шел лабиринтом, было куда двигаться. Но вот и тупик.
Грета думает, что он не до конца ее понял. Она добилась этого свидания «на минуту», чтобы наконец прямо сказать то, что уже сказала, глазами. Суд.
Приговор и наказание.
Она думает, что это не будет петля; у него ведь есть смягчающие вину обстоятельства. Адвокат тоже убежден.
Оба пребывают в неведении. Как и весь мир.
Грета думает, что знает правду. Всю. Она войну пробыла за границами рейха, как и Гесс. Брат и сестра, оба не ведают, какие тут созрели ягодки. Но им покажут. Все «смягчающие обстоятельства» не прикроют и уголка того, что будет вывернуто.
Но они правы. Его ждет даже не петля. Его ждет… мешок из-под дерьма, надетый на голову и удавка. На глазах у детей. Сначала дерьмо накидают лопатами, размажут на нем, потом наденут опустевший мешок, затянут на горле, чтоб хрустнуло, и снова позовут детей: глядеть.
Был один выход: увезти ее и двойняшек. За океаном впечатления будут иными… Газетам она не верит… А ведь он до последнего… до этого часа верил, что она все-таки согласится бежать с ним! Надеялся. Если бы не это «свидание», он бы надеялся до сих пор.
Лей поднял одеяло с пола и снова закутался. Его начало так знобить, что застучали зубы. Черная стена тупика давила в лоб. Ее не пробить. Маргарита не изменится. «Коммунистка», – сказал о ней кто-то. Мечтает о справедливости, о благе для всех! Всем – благо, а ему – вонючая петля!
Опять бросило в жар, и он содрал с себя одеяло. Можно… можно еще попятиться; какое-то время пошататься по лабиринту. Но без Маргариты для него выхода нет! Вместе их бы вывели. Та же Джессика в лепешку расшиблась бы для любимой подружки! У нее через отца прямой выход на Трумэна, на Генри Форда… На всех, кто теперь решает. Маргарита – гарантия. И она не идиотка, чтобы не понимать: без нее и детей он всего лишь устаревший шифр, который американцы расщелкают, как орешек, а скорлупу спустят в унитаз…
Ему было так жарко, что он взял полотенце, висевшее на спинке кровати, вытер им шею и лицо. Накануне три дня не подавали воду на верхние этажи, и ему приносили умываться в камеру, а полотенце оставили, забыли. Оно было узкое, длинное, прочное. Чистое.
«Не-ет, я слишком хочу жить, – улыбнулся себе Лей, – я держусь за жизнь слишком цепко, меня не отодрать. Я себя зна-аю».
Он подумал, что хорошо бы умыться холодной водой. Сразу полегчает.
Еще посидев, он обвел глазами камеру, миновав Библию, остановил взгляд на фотографии двойняшек, стоящей на столе. Маргарита передала ему это фото – почему-то без себя.
Он постучал в дверь, сказал охраннику, что хочет умыться, чтобы его отвели, и взял с собой полотенце.
Умывальная была узкой и тусклой. Он умылся, засучив рукава, вымыл руки до плеч, плеснул на грудь. Слегка вытерся. Стало легко. Тело как будто раздвоилось: один выполз из другого, приподнялся, распрямился. В прежние годы этот раскол пугал его, теперь принес облегчение.
Одна часть еще суетилась; другая, омытая, холодно взирала на нее. У этой, другой, сразу появились руки, и они, скрутив полотенце, сильно растянули его, пробуя на прочность. Потом она открыла глаза и поискала ими. Нашла. Идущую в потолок трубу, изогнутую «коленом». У нее уже был и разум, подсказавший: поторопись. Была и воля, чтобы надеть на шею петлю, выдохнуть… Она не могла забрать себе только сердца, и оно гудело в первой половине, как колокол в пустоте.
«Будьте вы все прокляты».
 
Сержант Митчем поднял тревогу, в 5 часов 40 минут утра. Митчема насторожило чересчур затянувшееся умывание обвиняемого.
Первым на месте был Эндрюс в нижнем белье. Когда прибежали врачи, он уже взрезал удавку на горле Лея.
Врачи провозились с ним полчаса. Сердце еще сокращалось, но судороги прекратились. И все же в иные минуты казалось, что грудь вот-вот поднимется и откроются глаза.
Глаза открылись, но взгляда в них не было.
Врачи наконец отняли от тела руки и встали. Их было трое, во главе с Симпсоном; со всех градом лил пот.
– Всё? – спросил Эндрюс.
– Всё, – ответил Симпсон.
Эндрюс посмотрел на часы. Шесть часов, пятнадцать минут. 25 октября 1945 года.
– Прикажите перенести тело в госпиталь, – сказал Симпсон.
Эндрюс кивнул. Над этим заключенным его власти больше не было.
Тело положили на носилки, накрыли простыней: Эндрюс распорядился принести чистую.
Когда проносили через тюремный двор, жесткая от крахмала ткань съехала с лица, обнажив глаза, широко открытые. Симпсон, сопровождавший носилки, заглянул в них и поправил простыню. Он вдруг вспомнил, что должен был присутствовать при свидании Лея с женой в половине девятого. «Вот несчастная женщина, – подумал он, – брат сумасшедший, муж повесился».
 
Разбирая вместе с сотрудниками Даллеса бумаги Лея, Гилберт два листа незаметно спрятал в карман.
В девятом часу он вышел к воротам тюрьмы, чтобы встретить Маргариту, пришедшую на свидание с мужем. Он сразу увидел ее у решетки. Две дочери и сын Лея стояли поодаль и глядели на него.
Она не глядела. Она стояла, прижавшись виском к железному пруту; глаза были опущены.
«Кто мог ей сказать?!» – поразился Гилберт, понимая, что никто не мог, потому что он первым вышел с этим известием из ворот крепости.
Но она знала.
Она так и не подняла глаз, пока он вел ее к отдельно стоящему зданию тюремного госпиталя, а затем – вверх по лестнице, к палате, в которой лежал Лей.
Они шли мимо постов, охраняющих входы, мимо офицеров, сидящих в коридоре, мимо стоящих у палаты врачей…
Ей позволили войти одной.
– Только на минуту, фрау, – напомнил Симпсон.
Он оставил полуоткрытой дверь.
Она вошла и села у кровати, немного нагнувшись к телу мужа.
Прошла минута, которую ей дали для свидания с живым. О времени на прощание с покойным инструкций никто не дал.
Симпсон еще притворил дверь, оставив совсем узкую щелку. В нее никому не хотелось заглядывать. Вдова сидела, поглаживая рукой лоб и виски мужа, его плечи и грудь, наполовину прикрытые простыней. Только нагибалась все ниже.
Симпсон плотно закрыл в палату дверь. «Красивая женщина, – подумал он, мысленно окинув взглядом лицо и фигуру Маргариты. – И держится хорошо, а видно: любила. Жаль ее, и… досада берет. Отчего такие красавицы, нежные, страстные, любят негодяев?! А еще… сомневаться начинаешь: таким ли негодяем был покойный, если решился… освободить ее от себя?!»
Так, впервые увидев Маргариту, доктор Симпсон поверил именно в эту версию самоубийства Роберта Лея и придерживался ее все последующие годы.
 
Этого дня они не запомнили. Его и не было для них – одна растянувшаяся боль под цвет серого утра, тускло-стального дня, сиреневых сумерек и черноты с точками звезд на очистившемся от туч небе.
В доме, глядящем окнами на тюрьму, они собрались вместе: Эльза с Буцем, Джессика, Эмма с дочерью Эддой, Элен, Генрих и Анна – они невольно жались друг к другу, словно все были одной семьей.
Маргариты с ними не было. Держалась она с обычною сдержанностью, выглядела спокойной и как будто слегка пьяной. «Я опоздала», – были единственные слова, которые она произнесла за весь этот день.
А совсем уже поздно, ночью, она вдруг спросила Эльзу:
– Ты возьмешь детей?
Эльза убирала со стола после ужина (или обеда), который дети весь день не могли съесть. Маргарита подошла сзади и встала почти вплотную за ее спиной. Эльза оказалась не готова и внутренне заметалась. Но, собравшись, повернулась и посмотрела в глаза Греты, в которых не было взгляда.
– Ты возьмешь детей? – повторила Маргарита. – Ты обещала.
– Да… но… Если бы ты уехала… – Эльза снова металась между слов.
– Я уеду… с ним.
Чуть запнулась, только чуть. Но Эльза перевела дыхание.
– Я сделаю, как ты скажешь, родная. Как лучше для тебя. Но ведь не теперь еще, не сразу?
– Не теперь. Я еще должна… Мне, может быть, отдадут его вещи. Я завтра пойду туда.
Она прошлась по комнате, посмотрела на стенные часы.
– Сегодня… уже сегодня.
Она снова медленно прошлась, пошатываясь; подняв глаза, оглядела все над головой. Глубоко вздохнув, еще сильнее запрокинула голову; глаза скользили по потолку, стенам, двери, лицу Эльзы…
Наутро Грета двигалась уверенно, спокойно говорила. Она несколько раз ходила в тюрьму, но возвращалась с пустыми руками.
Страшней всего было то, что она как будто сторонилась двойняшек.
Не детей вообще: Буц и Эдда постоянно попадались ей, подсовывая под ее руки свои белокурые головки, – а только своих.
Анна, более крепкая, занимала себя делами. Генрих, унаследовавший абсолютный слух отца и его волю, весь окаменел изнутри и состарился. Он строго руководил всеми, указывал даже Эмме Геринг, и она, сдерживая рыдание, поспешно, суетливо подчинялась.
Это становилось непереносимо. Когда Грета снова ушла в тюрьму, Элен, собрав в спальне Эльзу, Эмму и Джессику, сказала:
– Нужно что-то делать.
Об этом думали все. Но слова девочки стали сигналом.
– Может быть, поговорить с тем офицером, психологом, что был у вас, – предложила Эльза.
– С Гилбертом? – вспомнила Элен.
– Да. Он чаще других видел Роберта.
– А что он может предложить? – заметила Эмма.
– Неважно. Я поговорю, – кивнула Джессика. – Что бы он ни предложил – все равно. Он тот, кто ей сейчас нужен.
 
Джессике даже ничего не пришлось объяснять Гилберту. Джон сам искал встречи с ней.
Джессика Редсдейл была «небожительницей»; но ни она, ни все сильные мира сего не смогли бы сделать того, что должен был сделать он, обыкновенный капитан и врач, последний глядевший в глаза человеку, вокруг которого и после смерти продолжала вращаться Вселенная.
Вечером 26 октября Нюрнбергскому трибуналу было официально объявлено о смерти обвиняемого, числившегося в списке под номером четыре, Роберта Лея. Протокол судебно-медицинской экспертизы зафиксировал «смерть в результате удушения».
Подозрительные англичане сутки буквально не выпускали из рук тело Лея. Все успокоились только после вскрытия.
Утром, 27 октября, Маргарите наконец выдали кое-что из вещей мужа, однако не вернули ни книг, ни писем, ни фотографий. Это был повод для нее снова и снова приходить к тюрьме.
Там, возле запертых ворот, было то единственное место, где она могла сейчас отдохнуть.
Она отдыхала от боли, рвущей ей грудь. Потом, сильно сжавшись, выскальзывала из себя и, легко пройдя между стальными прутьями ограды, бежала туда, где он лежал под белым – такой, каким, она его оставила, – теплым, спящим, без единой тени на помолодевшем, разгладившемся лице.
Она всегда знала, как сделать ему приятно… ее ласки всегда отнимали его у сна… Все мышцы напрягались, тело точно наливалось наслаждением и медленно вытягивалось, губы жадно искали утоления… Так было всегда.
Она ушла от него, чтобы вернуться. И пока возвращалась, жила.
Но утром 28 октября неожиданно выпал снег.
На несколько часов он укрыл развалины: для одних – саваном; другие улыбнулись ему, как покрывалу невесты. Уцелевшие окна кое-где блеснули надеждою; большинство лишь отражало холодный свет. Все замерло, затаилось на переломе, на тонкой грани, с которой можно падать или взлететь.
На выдохе замерло и сердце Маргариты. Вдавив висок в стальной прут, Грета считала шаги идущего к ней Гилберта. Она и теперь знала, с чем он к ней идет.
Крепко зашитый кожаный мешочек, похожий на футляр для очков, только меньше в четыре раза. Она взяла… пальцами ощутив мягкое. Очень мягкое внутри.
– Благодарю.
– Это… все, что мне дали для вас. Простите.
– Благодарю, благодарю…
– Мама!
Маргарита, вздрогнув, обернулась на голос Генриха.
– Мама! Мне очень нужно сказать. Это важно. Выслушай.
Сын не глядел, как она, сцепив пальцы, что-то прятала под подбородком. Он смотрел ей в глаза. В стороне, прислонившись плечом к ограде, стояла Анна, трогая мыском туфельки снег.
– Мама! Я должен тебе сказать. Ани… она… – Генрих запнулся и покраснел. Но собрался под твердым взглядом Гилберта: – Мама! Ани ждет ребенка. Она б-беременна.
Он так произнес это слово, что мать не поняла и прищурилась.
– Врачи говорят, что это очень опасно, потому что она очень молода! – выпалил сын.
Маргарита обернулась на дочь. Ей почему-то бросились в глаза легкие бежевые туфельки, в которых Анна стояла на снегу.
Маргарита точно проснулась и открыла глаза.
– Идемте домой. Ани! – позвала она дочь и повернулась к Гилберту: – Я их отведу… они легко одеты.
– Да, да, немедленно, – улыбнулся Гилберт. – Если позволите, я к вам как-нибудь зайду.
– Да, конечно. Джон… – она свободной рукой провела по лбу, как бы снимая утомление, – спасибо.
 
Гилберт смотрел, как они уходили. Генрих шел впереди. Маргарита – за ним, держа за руку Анну, другой рукой прижимая к груди то, что он дал ей.
Джон не испытывал жалости. Выполнив свой долг так, как он понимал его, Джон Гилберт испытал удовлетворение.
«Нет, человечность не бред», – сказал он однажды Лею.
«И вас прислали работать с нами?!» – поразился тот.
Джон тогда не ответил, что работать в Нюрнберге попросился сам. Он, еврей, потерявший близких, должен был через это пройти, чтобы понять свое сердце. Нет, в нем не было ни жалости, ни озлобления. Здесь, в Нюрнберге, сердце тоже выполняло свой долг: работало насосом: качало кровь. Здесь оно перестало быть еврейским и бояться себя.
 
Суд начался 20 ноября 1945 года и продолжался год. Процесс велся на четырех языках: английском, русском, французском и немецком.
Предъявление доказательств и речи сторон закончились 31 августа 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания Трибунала. Тридцать три свидетеля обвинения дали устные показания против отдельных подсудимых; был допрошен шестьдесят один свидетель защиты. Еще сто сорок три свидетеля защиты дали показания путем представления письменных ответов на опросные листы. Трибунал назначил уполномоченных для подбора доказательств. Сто один свидетель защиты дал показания перед уполномоченными, и было рассмотрено 1809 письменных показаний других свидетелей. Было предоставлено: 38 000 письменных показаний, подписанных ста пятьюдесятью пятью тысячами человек, – по делу политических руководителей; 136 213 – по делу СС; 10 000 – по делу СА; 7000 – по делу СД; 3000 – по делу генерального штаба и 2000 – по делу гестапо.
Трибуналом были заслушаны двадцать два свидетеля по делу организаций.
Во время процесса производилась полная стенографическая запись, а также электрозвукозапись всех заседаний Трибунала.
Бо́льшая часть доказательств, представленных Трибуналу, являлась документальными доказательствами, захваченными союзными армиями в германских армейских штабах, в правительственных зданиях и в других местах. Часть документов была обнаружена в соляных копях зарытыми в землю, спрятанными за ложными стенами и в тайниках с шифром.
Таким образом, обвинение против подсудимых базировалось в большей степени на документах, составленных ими самими, аутентичность которых не оспаривалась, за исключением двух случаев.
Так говорится в приговоре, который был вынесен 1 октября 1946 года.
В соответствии с разделами Обвинительного заключения, по которым признаны виновными подсудимые, и на основании ст. 27 Устава Международный Военный Трибунал приговорил:
 
Германа Вильгельма Геринга – к смертной казни через повешение,
Рудольфа Гесса – к пожизненному тюремному заключению,
Иоахима фон Риббентропа – к смертной казни через повешение,
Вильгельма Кейтеля – к смертной казни через повешение,
Эрнста Кальтенбруннера – к смертной казни через повешение,
Альфреда Розенберга – к смертной казни через повешение,
Ганса Франка – к смертной казни через повешение,
Вильгельма Фрика – к смертной казни через повешение,
Юлиуса Штрайхера – к смертной казни через повешение,
Вальтера Функа – к пожизненному тюремному заключению,
Карла Деница – к тюремному заключению сроком на десять лет,
Эриха Редера – к пожизненному тюремному заключению,
Бальдура фон Шираха – к тюремному заключению сроком на двадцать лет,
Фрица Заукеля – к смертной казни через повешение,
Альфреда Йодля – к смертной казни через повешение,
Артура Зейсс-Инкварта – к смертной казни через повешение,
Альберта Шпеера – к тюремному заключению сроком на двадцать лет,
Константина фон Нейрата – к тюремному заключению сроком на пятнадцать лет,
Мартина Бормана – к смертной казни через повешение.
 
Трибунал признал невиновными и оправдал:
 
Ялмара Шахта,
Франца фон Папена,
Ганса Фриче.
 
Трибунал отказался признать преступными организациями:
 
Правительственный кабинет,
Генеральный штаб,
Высшее командование германских вооруженных сил.
По этим двум последним пунктам мнение советского судьи разошлось с решением большинства членов Трибунала.
Генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко высказал особое мнение советской стороны, считавшей невозможным оставить без наказания главного банкира (Шахта), главного радиожурналиста (Фриче) и вице-канцлера (фон Папена) Третьего рейха. Что же касается Гесса…
Из речи советского судьи Никитченко:
…Приговор Трибунала дает правильную и полную характеристику того исключительного положения, которое занимал среди главарей Третьего рейха Рудольф Гесс. Он действительно был ближайшим доверенным лицом Гитлера, его заместителем, причем не только по линии руководства нацистской партией. В официальном издании нацистской партии «Партийный ежегодник на 1941 год» говорилось: «В дополнение к обязанностям партийного руководителя заместитель фюрера обладает далеко идущими полномочиями в области государства…». Гесс определил и сформулировал также «особые задачи», которые должны быть выполнены на оккупированных территориях. Как известно теперь, эти «особые задачи» заключались в убийстве миллионов ни в чем не повинных людей.
 
Из речи главного обвинителя от СССР Р. А. Руденко:
…Господа судьи, чтобы еще более правильно оценить значение преступной деятельности подсудимого Гесса… я напомню статью в газете «Национал цайтунг» от 24 апреля 1941 года, посвященную Гессу: «Много лет тому назад, – это было еще до войны, – Рудольфа Гесса называли “совестью партии”. Если мы спросим, почему заместителю фюрера было дано это почетное звание, то на этот вопрос нетрудно ответить: нет ни одного события в нашей общественной жизни, которое не было бы связано с именем заместителя фюрера. Он настолько многосторонен и своеобразен в своей работе и в сфере своей деятельности, что это нельзя сказать несколькими словами. <…> Многие мероприятия, проведенные правительством, особенно в сфере военной экономики и в партии, проводились полностью по инициативе заместителя фюрера».
Во время оглашения приговора и в первые минуты после оглашения было очень похоже, что сам Гесс ожидал решения о казни. Именно к этому он шел, заявив на суде, что «впредь моя память снова будет исправно работать», и этим перечеркнув всю защиту своего первого адвоката Гюнтера фон Роршейдта.
Его вторым адвокатом стал доктор Альфред Зейдль, выполнивший, таким образом, просьбу Лея «взять дело» Рудольфа Гесса. Зейдль запретил Гессу давать какие бы то ни было свидетельские показания, а затем произнес в его защиту блестящую речь, которой аплодировал весь зал.
Речь же самого Гесса (последнее слово перед приговором) едва не свела на нет все усилия «самого проницательного и самого агрессивного из юристов защиты», как называли здесь Зейдля. Например, обращаясь к советским представителям, Гесс напомнил им «показательные» судебные слушания 1936–1938 годов и тех подсудимых, «столь удивительным образом обвинявшим себя». «Чтобы заставить их говорить то, что они говорили, были использованы некие психотропные средства. Те же «средства» заставляют людей и поступать согласно отданным приказам. Последний момент имеет огромное значение в связи с деятельностью персонала немецких концентрационных лагерей – не поддающейся иначе никакому иному объяснению. На такие действия нормальные люди не способны, тем более врачи и ученые».
Закончил он так: «Много лет своей жизни я проработал под началом величайшего сына моего народа, рожденного впервые за тысячи лет его истории. Даже если бы это было в моей власти, я бы не захотел вычеркнуть этот период из своей памяти. Я счастлив, что выполнил свой долг перед народом – свой долг немца, национал-социалиста, верного последователя фюрера. Я ни о чем не сожалею».
Гесс был признан виновным по первому и второму пунктам обвинения – заговор и преступления против мира, – но в военных преступлениях и преступлениях против человечества его вина установлена не была.
Когда зачитывали приговоры, Гесс не надел наушников. Из зала он вышел, сильно откинув назад голову и нервно посмеиваясь. Гилберту он сказал, что даже не слушал, к чему его приговорили.
 
9 и 10 октября 1946 года прошли заседания Контрольного Совета по вопросу о помиловании.
Просьбы о помиловании были представлены от имени Геринга, Гесса, Риббентропа, Кейтеля, Розенберга, Франка, Фрика, Штрайхера, Функа, Деница, Редера, Заукеля, Йодля, Зейсс-Инкварта, фон Нейрата.
Просьбы о помиловании не были представлены Кальтенбруннером, фон Ширахом и Шпеером.
Просьбы о помиловании Геринга, Штрайхера, Франка и фон Нейрата были представлены их защитниками без согласия на то или полномочий со стороны подзащитных.
Подсудимый Редер просил заменить ему пожизненное заключение расстрелом.
Контрольный Совет все просьбы о помиловании отклонил. Ходатайства Геринга, Йодля и Кейтеля о замене казни через повешение расстрелом также было отклонено.
 
10 октября вечером состоялось еще одно, сорок третье, заседание Контрольного Совета под председательством генерала армии Кёнига. На заседании присутствовали: маршал Советского Союза Соколовский, генерал Макнерни и маршал Королевских воздушных сил сэр Шолто Дуглас.
Контрольный Совет подтвердил, что приведение в исполнение смертных приговоров состоится 16 октября 1946 года. При казни будут присутствовать члены четырехсторонней комиссии, назначенные для этой цели, а также по два представителя прессы от каждой из оккупирующих держав и один официальный фотограф.
15 октября полковник Эндрюс посетил каждого из осужденных и сообщил им об отклонении просьб о помиловании, а также – о предоставленном им праве прощания с одним из близких родственников.
Свидания начали с пяти часов дня. Эльза около четырех зашла к Эмме Геринг, чтобы проводить ее в тюрьму.
Эмма с распухшими от слез глазами сидела в кресле, у окна, закутавшись в шаль, и смотрела на улицу. Сегодня с утра гудели колокола: это пробовали отремонтированную звонницу городского собора. Теперь большой колокол станет отсчитывать часы, как он это делал до той страшной бомбардировки – 7 января 1945 года.
Горожане с удовольствием слушали знакомый с детства, родной звон. За прошедший год много чего отремонтировали, восстановили – жизнь налаживалась.
– Как тяжело на душе, – пожаловалась Эмма. – Кто только придумал такую казнь – прощаться?! И не меня он хочет видеть, а Эдду! Варварство какое, что я не могу взять с собой ребенка! Но не пускать же ее одну!
– Я думаю, он хочет видеть тебя, – сказала Эльза.
Эмма вскинула на нее глаза. Протянув руку, взяла ее за запястье, притянула к себе:
– Тогда пойдем поскорее. Там без сомнения устроят какую-нибудь очередь. Теперь везде очереди! Но меня, как первую леди, должны пропустить вперед, – она усмехнулась и всхлипнула. – А тебе… не дали свидания?
– Нет. Видимо, позже, в Берлине.
– Может быть, Маргарите позволят?..
– Рудольф никого не хочет видеть.
Эмма покусала губы и снова посмотрела на Эльзу, вопросительно.
– Мне не брать с собой Эдду?
– Пусть лучше побудет у нас.
– Постой… – Эмма встала. – Почему же Луизе Функ дали свидание? У Вальтера ведь тоже пожизненное.
– Я думаю, из-за той ее попытки самоубийства, в декабре.
– Не верю я, чтобы она всерьез…
– Не нужно так, Эмми. Лучше оденься, и пойдем.
Эмма, вздохнув, подошла к шкафу, начала пересматривать платья. Выбрала светло-серое, достала с полки шляпку к нему, отыскала подходящие туфли. Снова сев в кресло, собралась надеть их и вдруг выронила…
– Эльза! Я же… обещала ему!
Эмма бросилась босиком в спальню и вскоре вернулась с коробочкой из-под румян, завернутой и перевязанной женскими чулками.
Еще прошлым летом Геринг, находясь с семьей в американском плену, взял с жены слово, что при «определенных обстоятельствах» она найдет способ передать ему капсулу с цианистым калием.
– Я ему дочерью поклялась! Он заставил! – ужаснулась Эмма, протягивая Эльзе чулочный клубок. Глаза снова наполнились слезами. – Как же я это теперь сделаю?! Как? Как?
– Одевайся. Я подумаю, – ответила Эльза.
Эмма быстро оделась, опустила вуалетку. Эльза спокойно ждала; капсулу она держала между большим и безымянным пальцами. Эмма глядела на нее из зеркала.
– Возьми в рот. Вот сюда, под нижнюю губу. – Эльза показала пальцем. – Будет незаметно и не помешает говорить. Подденешь языком и передашь с поцелуем.
– Я… Мне бы… попробовать, – робко предложила Эмма.
– Давай.
Они встали друг против друга. Прижавшись губами ко рту Эммы, Эльза терпеливо ждала, когда та вытолкнет ей в рот цианид. Получилось.
– Еще раз?
– Нет, я поняла. Я сделаю. Ты умница. Вы с Гретой… Боже мой! – Эмма, зажмурившись, потрясла головой. – Если бы мне… если бы…
– Что, Эмми, что? – ласково спросила Эльза.
– Любить так!
– Разве ты не любишь Германа?!
– Я люблю… любила… все то. А от всего того мне ничего не останется!
– А Эдда?
– Да… но… Маргарита… Она даже смерть заставила с собой поделиться.
Через полтора часа Эмма Геринг в прощальном поцелуе передала мужу яд.
Она вышла к воротам тюрьмы без шляпки, ничего не видя от слез, шла мимо растянувшихся цепью охранников, молодых белозубых парней, занятых веселыми мыслями о предстоящей вечеринке в городском клубе, о том, что все здесь наконец-то закончилось и скоро домой.
Эльза вела ее по очищенной от мусора улице, и Эмма, низко опуская голову, старалась скрыть от прохожих свое лицо, которое Германия знала не хуже, чем лицо фюрера.
Но прохожие не обращали внимания на двух женщин, бредущих вдоль свежевыкрашенных фасадов. Их было теперь слишком много – таких тоскующих вдов, погруженных в свое горе. Все они казались на одно лицо.
 
В одиннадцатом часу вечера 15 октября охранник услышал из камеры Геринга странные звуки. Они были похожи на тяжелый хрип. (В рапорте солдат сравнит их с «хрюканьем большой свиньи».) Следуя инструкции, охранник тут же вызвал дежурного офицера. Когда вошли в камеру, Геринг был уже мертв. Врачи обнаружили у него во рту осколки от капсулы. Все видимые признаки давали картину отравления цианистым калием.
Герман Геринг совершил самоубийство в 22 часа 45 минут 15 октября 1946 года. Труп освидетельствовали с немецкой стороны министр-президент Баварии доктор Вильгельм Хогнер и главный прокурор Нюрнберга доктор Фридрих Лейснер.
 
Казнь десяти приговоренных к повешению состоялась 16 октября. Она началась в 13 часов 10 минут и закончилась в 14 часов 45 минут.
Казнь совершили в переоборудованном для этого бывшем гимнастическом зале в одном из зданий в глубине тюремного двора.
В зале установили три механизированные виселицы, стоявшие на деревянных помостах. К маленьким четырехугольным платформам каждой виселицы приговоренный поднимался по тринадцати ступеням. Он становился прямо под тяжелый железный крюк, на котором висела веревка. В распоряжении палача – сержанта армии США Джона Вуда – имелось десять черных колпаков из плотной ткани, чтобы надевать их на головы приговоренных.
Первым ввели Риббентропа. Бывший министр иностранных дел выглядел как человек, давно отключивший свое сознание от всего происходящего. В прошлом блестящий импровизатор, свою последнюю речь на суде он читал по бумажке. Главной мыслью в ней была обида за то, что на него свалили ответственность за руководство внешней политикой, которой всегда руководил другой.
Пастор прочел короткую молитву. Вуд накинул на голову Риббентропа черный колпак, затем петлю и нажал на рычаг. Приговоренный провалился в люк и повис.
После него такую же процедуру прошли еще девять человек.
Кейтель стоял навытяжку, когда на него надевали колпак и петлю.
Кальтенбруннер ухватился обеими руками за веревку на горле и не выпускал.
Розенберг попросил пастора повторить для него молитву, и тот повторил.
Франк все время глядел вверх, точно изучал конструкцию виселицы.
Фрик попросил не надевать на него мешка, но мешок надели.
Штрайхер что-то бормотал, даже в мешке.
Заукель повторял за пастором слова молитвы.
На лице Йодля было написано отвращение.
Зейсс-Инкварт спросил Вуда, кто пойдет после него. Вуд ответил, что пойдут еще многие. Приговоренный понял и уныло кивнул.
Через час все тела были уложены в ряд и сфотографированы, затем провели кремацию.
Прах повешенных, а также покончивших с собой Геринга и Лея был развеян с самолета над одним из притоков Дуная.
 
«Теперь нам, немкам, нужно рожать побольше здоровых мальчиков», – сказала Маргарите акушерка Марта, бывшая беженка из Берлина, теперь работающая в Нюрнберге.
Это было 19 июля 1946 года. Гилберт как в воду глядел, сымпровизировав вместе с двойняшками отчаянный способ вернуть Маргариту в этот мир. И малыш появился. Маргарита родила его легко, ребенок, словно щадя мать, пришел в мир радостно, подчинив себе все, что его окружало.
Восьмым ребенком Лея стал сын, названный в честь отца Робертом.
Эльза Гесс, Эмма Геринг, Луиза Функ и Генриэтта фон Ширах навестили Маргариту, чтобы поздравить. Пришедшая с матерью Эдда тотчас бросилась к «братишке», как она его называла, повторяя за Буцем.
Женщины впятером посидели, привычно поговорили о планах, строить которые было пока бессмысленно.
– Да… вот и получили свое, – вдруг невпопад прошептала Эмма.
 
На улице, расставшись с подругами, Эльза замедлила шаг, покрепче прижав к себе худенькие плечи сына. Она почувствовала, что он хочет о чем-то спросить ее.
– Мама, что значит «получили свое»?
– Можно я немного подумаю, прежде чем отвечу тебе? – попросила Эльза.
Мальчик кивнул.
Она думала. Думала, собирая вещи к отъезду, думала по дороге в Мюнхен… Она понимала, что это мужской вопрос и адресован он мужчине.
Как ответил бы на него Рудольф? Как ответил бы Роберт?
Как ответить ей, виновной, – неповинному?
Она думала…


Примечания

1

Secret Intelligence Service, MI6 (англ.) – британская разведка.
2

Так у Рудольфа Гесса, который цитировал Ницше по памяти.
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